Все персонажи являются вымышленными и любое совпадение с реально живущими или жившими людьми случайно.
ПЛЯСКИ ТЕНЕЙ

… ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность;

 стрелы ее - стрелы огненные; она пламень весьма сильный.
 Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. 

Песн.8:6-7 
Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимающие вид 
Апостолов Христовых. И не удивительно: потому что сам сатана 
принимает вид ангела света. А потому не великое дело, если и 
служители его принимают вид служителей правды; но конец их 
будет по делам их.

2-е Коринфинам 11:13-15

ГЛАВА 1
Мария закончила собирать вещи. Наконец-то все было погружено в машину. Несколько аккуратно связанных стопок книг, пакеты с одеждой, кадки с цветами и три иконы, аккуратно завернутые в газету и перевязанные красной тесемкой. Кажется, это все. Невелико богатство. Но больше ничего и не нужно. Потому что каждая вещь, взятая из этого дома, будет тянуть назад, потому что каждая вещь будет напоминать о кошмаре последних лет.

Накрапывал колючий осенний дождь: постукивал по крыше дома, по подоконниками и оконным стеклам, оставлял капли-бусинки на пожухлой траве и еще не успевших завянуть астрах. Все позади, все позади – слышалось  Маше в мерном постукивании дождевых капель. Все забудется, забудется как страшный сон и никогда не повторится, – нашептывали бегущие по гранитным дорожкам струйки воды. Молодая женщина, в последний  раз оглянувшись на оставленный дом, села в машину и завела мотор. Старая жизнь, как застиранное лоскутное одеяло, рассыпалась, оставив запах тления и скверны.
В соседнем доме, чуть отодвинув тюлевые занавески, за движениями своей родственницы пристально следили два человека. «Господи, помилуй!» – прильнув к окну, крестясь, повторяла матушка Нина, дородная, седая, но еще вполне моложавая женщина. Размашисто клал кресты и стоящий радом с ней отец Петр, сухой, сутулый мужчина. Они следили за своей невесткой уже более часа. Вот она вышла из дома, в ее руках какие-то свертки, затолкала их в багажник, обошла дом, наклонилась к кустам калины, стряхнув с чуть пожелтевших листьев капли дождя. Провела рукой по шершавой стене деревянного дома. Опять зашла в дом. 

– Неблагодарная, ишь чего надумала! Да разве это мыслимо, вот так  бежать от мужа, от семьи!? И добра семейного прихватить не забыла. Видишь, сколько книг вывозит. То ли еще будет! Ограбит она нас. По миру пустит… Ох, спаси и сохрани нас от лукавого, защити от врага рода человеческого, от всякой нечисти, от всякого зла, – запричитала матушка Нина. 

– Куда она денется! – резко ответил отец Петр. – Одумается да воротится скоро… Бог даст, все образумится.

Они не спешили покидать дом и еще какое-то время напряженно смотрели в окно. Лишь когда затих звук отъезжающей машины, отец Петр, осторожно приоткрыв дверь, вышел во двор. За ним торопливо последовала и матушка Нина. 
День был хмурый, промозглый. Белесое небо роняло в грязь редкие холодные капли. Мужчина поежился, с досадой махнул рукой и вновь вернулся в дом. Из тяжелого дубового комода достал свой портфель, вынул из него облачение, надел подрясник, епитрахиль, медленно повязал поручни. Поцеловав, надел на себя тяжелый иерейский крест и опять вышел во двор. Матушка Нина сидела на скамеечке и отрешенно смотрела на соседний дом. Она словно одеревенела. По ее щекам лились прозрачные как вода слезы. Пушистый серый платок, небрежно накинутый на голову,  покрылся крохотными жемчужными капельками воды.

– Батюшка, что же мы теперь будем делать? – плаксиво, по-детски надув губы, спросила она.

– Молиться, матушка, молиться, – раздраженно ответил отец Петр и спешно направился в сторону церкви.

Матушка вздохнула, тяжело поднялась со скамейки и побрела вслед за мужем. Под ногами хлюпала грязь, колючий ветер, дерзко подталкивая в спину, заставлял  ускорять шаг. А в церкви было тепло и уютно. Священник привычным движением зажег в алтаре семисвечник, матушка, порывшись в свечном столике, достала чуть прогоревшую толстую пасхальную свечу и поставила ее перед храмовой иконой. «Приидите, поклонимся Царю, нашему Богу…», – глухо начал отец Петр, «Приидите, поклонимся», – тут же подхватила матушка Нина. Их голоса слились воедино, наполнив гулкие своды храма звуками утренней молитвы. 

 Однако, машинально произнося давно уже заученные слова, ни отец Петр, ни матушка, не могли избавиться от тягостного, гнетущего чувства утраты. «Не вышел, не уберег ни сейчас, ни тогда… – тяжело вздыхал священник. – Да и как уберечь, когда грех пророс в ней? Помешалась совсем девка со своими страстями! Впрочем, сама воротится, куда ей деться? Пристыженная вернется… Конечно, вернется! Иначе… Отец Петр ощутил приступ удушья, словно какая-то сила, до боли знакомая, волна его прошлой жизни, обрушилась на него. Уж он-то знает, как крепки путы плоти, как корежит страсть и корчится погибающая душа, моля о спасении.
***
Это было лет двадцать, двадцать пять назад. Петр, тогда еще не батюшка, а молодой, светский, интеллигентный человек, робкий и застенчивый служащий одной мелкой конторы, увлекся фотосъемкой. В небольшой захламленной лаборатории, в свете алого фонаря, дни и ночи напролет он проявлял пленки, печатал снимки, сушил, ретушировал. Часами мастерил паспарту, обрамляя наиболее удачные фотографии. Жена его, Нина Петровна, эффектная, бойкая, жизнерадостная бизнес-леди советского времени, успешно совмещающая дневную работу методиста в детском саду и вечерние показы в модельном агентстве, на увлечения мужа смотрела снисходительно. Денег это в их скромный бюджет не добавляло, но некую свежую богемную струю привносило. Съемки симфонического оркестра, балетной труппы, известной даже за пределами Советского Союза, новые знакомства, свежие впечатления – все это наполняло жизнь рядовых советских интеллигентов особым, неповторимым шармом. Казалось, будущая жизнь предсказуема, и через десять, и через двадцать, и через тридцать лет судьба будет покровительствовать им, оберегая от непрошеных напастей и разочарований.

Испытания свалились неожиданно: на скромного сорокалетнего служащего крохотной конторы и одновременно с этим страстного фотографа обрушилась любовь. Девушка, совсем еще юная натурщица, почти девочка, вошла в его жизнь, завладела всеми его помыслами, всеми силами его души. Бесконечные съемки, ежедневные встречи, наполненные говорящим молчанием, десятки, сотни портретов. Подобно скульптору, воплощающему свой замысел в бесформенном куске белого мрамора, влюбленный фотограф пытался открыть в юной модели грани какой-то высшей гармонии. И, действительно, с ее портретов глядело удивительно чистое, сияющее своей непорочностью и чистотою лицо. Никакой порок, никакой грех не могли осквернить этот светлый образ. Потому что он отражал настоящую любовь. По крайней мере, так думал Петр. 

Простой человек, скромный интеллигент, воспитанный в жестких нормах советской морали, переживал то, что могли вместить лишь натуры незаурядные – судьба подарила ему настоящее, глубокое чувство. Рассудок подсказывал ему одно: он, добропорядочный, примерный муж и отец семейства, не может нарушить закон, разбить семью. Да и разница в возрасте. Ведь это смешно, глупо и нелепо. А люди? Что будут говорить за его спиной? Соседи, друзья, коллеги, родственники… Провожать осуждающими взглядами? Стыд. Какой стыд. Как жить-то с этим стыдом? 
Робкий от природы, боящийся чиновников, милиционеров, грубиянок-продавщиц из продуктовых магазинов, добровольно и всецело подчиняющейся своей жене, Петр с замиранием сердца представлял картины возможного будущего. Туманного, неопределенного, но непременно с грязными семейными сценами, истериками жены, осуждающими взглядами друзей, соседей, родственников… Он изнемогал от бремени все растущего чувства, оно страшило его своей новизной и непредсказуемостью. Одновременно с этим голос внутри раздавался все слышнее и звонче. Без этого твоя жизнь потеряет смысл. Станет обесцененной и обесцвеченной. Потому что ничего важнее этого нет. Ты зачахнешь, захиреешь, тело твое иссохнет, как ветка мертвого дерева, если не примешь этот подарок судьбы, отбросишь то, что вмещают лишь избранные. И всю жизнь ты будешь вспоминать эту девушку, сияющую своей чистотой и непорочностью. И в каждой женщине, проходящей мимо, ты будешь видеть отблески настоящей любви. Потерянной навсегда.

Наконец выбор был сделан. Вернее, это был даже не выбор, а столь привычное подчинение своей властной и умеющей подчинять жене. Она приложила все свои силы, всю мощь своей незаурядной натуры, чтобы вырвать его из этого дурмана тайной страсти. В ход пошли уговоры, увещевания, угрозы, подробные и обстоятельные разговоры с друзьями мужа, его коллегами по работе. Повлиять, внушить, образумить забывшего о морали советского гражданина, призвать, наконец, к ответственности! Пытаясь застигнуть обманщика на месте преступления, она часами на морозе выслеживала его у проходной, стыдила, рыдала наконец… И что же? Все бесполезно. Ничего не помогало. Ее муж не то чтобы отстранился. Он словно истончился весь. Озарился этим потоком любви. Нет, не любви! Нет любви в беззаконии! Нет любви вне семьи! Страсть! Помутнение рассудка!
У Нины Петровны было ощущение, что впервые в своей жизни она столкнулась с силой, превосходящей ее, не подвластной ее энергичной и безудержной натуре. Казалось, что все способы усмирения непокорного мужа испробованы, не действовала даже заговоренная бабкой-шепотуньей водичка, которую обманутая жена по вечерам добавляла в кастрюльки с супом и киселем.

Нежданно-негаданно помощь пришла оттуда, откуда ее меньше всего ожидали. Как-то вечером безутешная Нина Петровна забрела в старенький деревянный Успенский храм. До этого в церковь она не ходила, считая религию, как и положено нормальному советскому человеку, дурманом, мракобесием, убожеством, в общем, бесполезной и вредной старушечьей галиматьей. На дворе стояли восьмидесятые, религиозность тогда была не в моде, а за модой Нина Петровна, подрабатывающая в модельном агентстве, следила, так сказать, по роду своей профессиональной деятельности. То ли дело – эзотерика! Поклонница народной магии в лице всезнающих деревенских бабулек, пламенная почитательница Рериха и Кашпировского, Нина Петровна переступила порог Успенского храма и… застыла, пораженная красотой и, вместе с тем, будничной простотой церковной службы. Мерцали лампадки у ликов святых, священник приглушенным голосом читал молитвы, богобоязненные старушки дребезжащими голосами ему вторили – в общем, все было благолепно, правильно и по-домашнему уютно. Нина Петровна с удивлением разглядывала потемневшие иконы. Особенно ее потрясла картина Страшного суда на западной стене храма: шествие праведников к вратам рая и мучения грешников в огненном потоке. И рогатые бесы, и какой-то огромный извивающийся  змей, и грозные ангелы  с пиками в руках. Жуть! Женщина поежилась, неловко перекрестилась и, купив в церковной лавке несколько брошюрок о христианском браке, вышла из храма с чувством необыкновенного подъема. 

Две недели Нина Петровна прилежно изучала христианскую семейную мудрость, а затем, вдохновленная новыми знаниями, вновь вступила в схватку со смертельным недугом, опутавшим ее мужа липкой бесовской паутиной. Все порочные фотографии – от лукавого! – были торжественно сожжены, а вместе с ними и все фотоальбомы, все почетные грамоты и дипломы. Обманутая жена, озаренная светом божественной истины, нашла верный путь спасения для мужа, для себя, для всей своей семьи, для каждого, кто попадал в плен любви. Нет! Какой любви? В плен блуда, одержимости и греха.

Стремительность обработки, которой подвергся незадачливый возлюбленный, поражала не только родственников, но и друзей. Сначала сопротивляющегося Петра обвенчали, узаконив небесным покровом гражданский брак, затем, с налету, с пугающей скоростью воцерковили. 

Нина Петровна, женщина властная и умеющая добиваться своего, напрочь забыла свои увлечения Кашпировским, выбросила из кухонных шкафчиков бережно хранимую водичку, «заряженную самим Чумаком!», сменила модельные наряды на мешковатые и сирые платья, располнела, напрочь отбросив столь изматывающие ее диеты, походка ее стала неторопливой и слегка шаркающей, печальные глаза ее отныне смотрели с немым укором на мир, где торжествует порок, где каждая юная дева подобна стервятнику, готовому выхватить у нее то, на что она потратила столько лет жизни. Только Бог сохранит ее мир. Молитвы и свет Всевышнего обезопасят ее семью, оградят от порока плоти. Ишь, придумали любовь! Страсть и блуд! Страсть и блуд! Церквушка и святая водица. Пояски со словами молитвы, крестики с частицами мощей, ладанки, в которых зашита святая земелька, камушек с Голгофы – никто не посягнет на то, что принадлежит ей одной. Вот она – настоящая любовь! А то, ишь, придумали! Страсть и блуд! 

***
– Страсть и блуд! – проговорила матушка Нина, когда они с мужем вышли из церкви. – Говорила я, предупреждала, что змею прикормили. Столько лет! Сколько лет! Куда помчалась-то? К веселой жизни! – обиженно продолжила она. – Знаем мы эту веселую жизнь. Страсти-мордасти. Покувыркаются, а что потом? Ох! Блуд! Блуд! 

Попадья сжала губы. Никогда ей не забыть боль, которую причиняет страсть. Лезет из всех углов, из всех щелей, смердит грязной плотью, одуряет любовной течкой… Блуд, блуд! На глазах женщины снова появились слезы. Дрожащей рукой она достала крохотный платочек, громко высморкалась. 
Странные, противоречивые чувства испытывала матушка. Своей поистине звериной женской интуицией она уже давно ощущала надвигающуюся семейную катастрофу, какую-то темную, смертельную тучу, несущую всему конец. Не только ее сыну, ее мужу, но и всей ее жизни, разумной, понятной и простой. Еще были какие-то попытки отодвинуть эту ловушку, но глубоко внутри она понимала – всему конец. Однако, удивительное дело, горечь странным образом перемешивалась с радостью, даже с ликованием. Беда – бедой, но наконец-то их семья освободилась от этой порочной с самого своего зачатия женщины. И никогда больше ни ее сын, ни ее муж, слабоватый, в общем-то, на дамские прелести человек, не увидят Машу, так беспардонно вошедшую в их жизнь почти четверть века назад.

Возвратившись домой, матушка Нина сослалась на усталость, ушла в спальню и с наслаждением улеглась на кровать, предварительно взбив и без того пышную подушку. Ей нужно было побыть одной.
Отец Петр долго и бесцельно бродил по двору. Уже смеркалось, когда он, наконец, вернулся домой. Подошел к кухонному шкафу, достал бутылку красного вина, налил себе полный бокал, выпил и с болезненным наслаждением почувствовал, как постепенно, словно ржавчина на сырой стене, в нем разрастается ненависть. Задавленная когда-то внутри его сила вырывалась наружу, пытаясь смести все преграды, все законы, все барьеры. Столько лет… Бессонные ночи, молитвы, смирение плоти. И труд, бесконечный и изматывающий труд, лишь в нем он чувствовал отдушину и успокоение. И Машенька, худенькой девушкой вошедшая в их семью двадцать пять лет назад. Худенькая жена его сына, женщина, которая так напоминала ему ту, о которой хотелось забыть. 

Дождь по-прежнему стучал по крыше, по гранитным дорожкам сада бежали ручейки, шелестела опадающая листва. Батюшка взглянул в окно. В вечерних сумерках опустевший дом напоминал мерзкое темное чудовище. Своими черными глазницами оно смотрело на мир с ненавистью и злобой. 

ГЛАВА 2
ВЕЧЕРНИЙ РАЗГОВОР
Прошло несколько месяцев. Сырую, холодную, слякотную зиму наконец-то сменила долгожданная весна: птичьим гомоном наполнился лес, по тропинкам побежали ручьи талого снега, вода капала с крыш, наполняя безудержным  весельем опустевшие за зиму дворы. Деревня оживала на глазах: одуревшие от бесконечной зимы дачники расчищали дорожки, выдалбливали лунки-оконца в еще не растаявших колодцах, топили печи, кололи дрова, радовались первому теплу и  запаху влажной земли. Казалось, в этом ликующем весеннем мире нет места вражде и ненависти. Есть только радость. Одуряющая, безудержная радость новой жизни. 

– Есть кто в доме? Владимир Петрович, вы здесь? 

Отец Петр приоткрыл калитку, ведущую к соседнему дому. Накануне сюда, в деревню, в свой старенький родовой дом, приехали дачники – пожилая чета из Санкт-Петербурга: Владимир Петрович и Родмила Николаевна Родионовы. Владимир Петрович, несмотря на свой весьма и весьма преклонный возраст, еще работал – заведовал небольшой лабораторией в Научном центре прикладной химии. Мягкий и покладистый человек, глубоко и всесторонне образованный, он воплощал лучшие качества советской интеллигенции. Родмила Николаевна, его жена, сухонькая старушка с удивительно чистыми, лучезарными глазами, занималась хозяйством. В прошлом уникальный специалист по электронным системам, диссидентка и правдолюб, равно презирающая как ожиревших чиновников, так  и их подобострастных подчиненных, бесстрашная и бескомпромиссная, она и в старости сохранила бойкость характера: за словом в карман не лезла, резала правду-матку в глаза, за что частенько попадала в различные бытовые передряги с соседями.  Острого языка Родмилы Николаевны побаивались многие. Кто-то, помня старые обиды, обходил ее дом стороной, кто-то злословил за спиной и тайком судачил об очередной склоке, в которую попала неуемная старушка, кто-то восхищался ее необузданным нравом. «Не баба – огонь! Ничего не боится! Старая закалка! Таких сейчас днем с огнем не отыщешь! – говорили соседи, в очередной раз перемывая косточки интеллигентной питерской чете. – Намедни прогнала со двора Желовкова, главу местной администрации. «Подхалим ты, – говорит, – и бесхребетник! У тебя под носом лес воруют, деревенскую грунтовку лесовозы раздолбили вконец, а ты ходишь как ни в чем не бывало! По дворам шастаешь, нормальных людей от работы отвлекаешь! Бездельник!». 
Матушка с батюшкой, поселившиеся рядом с Родионовыми несколько лет назад, тоже несколько опасались острого языка своей соседки. Нина Петровна, за пару лет превратившаяся в образцовую попадью, не терпящую и тени неповиновения, с Родмилой Николаевной была удивительно покладиста, любезна и мила. 
– Есть кто в доме? 

По скрипучим ступенькам деревенский священник поднялся на веранду. Отворил тяжелую дверь. На старом диванчике были разложены кульки с привезенной едой, на деревянном полу стояли коробки с еще не разложенной по местам поклажей. 

– Батюшка, проходите, милости просим! – Владимир Петрович по-христиански, трижды облобызал своего гостя. – Вот только-только приехали, разбираем с Родмилой вещи. С каждым годом дорога все сложнее и сложнее. Старость, силы уже не те. Вечером просим к нам, на чай из самовара. 

– Нет уж, лучше вы к нам, по-соседски, матушка зовет. Да и разговор у нас предстоит с вам серьезный. Так что, милости просим, приходите. 

Батюшка повернулся и поспешно вышел из избы.

Вечером соседи встретились за небольшим овальным столом. За окном уже сгустились сумерки, но в гостиной было тепло. Мягко переливались фальшивые угольки искусственного камина, с книжных полок свешивались, поблескивая серебром, то ли ангелочки, то ли античные амурчики, со стен на сидящих взирали лики святых. 

– Вот, попробуйте отличного греческого вина. Мы с матушкой недавно отдыхали на Родосе, привезли пару бутылочек для дорогих гостей. – Отец Петр разлил вино по бокалам. – Что ж, за встречу, дорогие мои! Уж так мы с матушкой рады, что вы подъехали, так рады. Народу-то в деревне раз-два и обчелся, и поговорить не с кем. А вы для нас не просто соседи. Родными уже стали.

– Сколько, батюшка, годочков мы с Родмилой Николаевной и Владимиром Петровичем знакомы? Поди, лет пятнадцать? – матушка Нина сладко улыбнулась. – Помню, как приехали сюда впервые: дом старый, завалившийся, крыша течет, и церквушка разрушенная. Спасибо вам, приютили тогда нас с батюшкой. Да-а, без вашей помощи туго бы нам пришлось. Кушайте, кушайте, не брезгуйте нашим скромным угощением. С дороги, поди, устали. Из Петербурга дорога-то дальняя. Ох, дальняя… Спаси и сохрани нас! Мы с батюшкой все в трудах. Все в заботах. Так устаем, так устаем, сил нет. Но Боженька все видит, наградит нас за труды. В церквушке нашей стены побелили да мрамором облицевали – еще не видели? Зря. Небрежение это к святыням! С дороги-то не вещички нужно разбирать, а в церквушку спешить, благодарить Господа за помощь в дороге. Свечечку к Тихвинской поставили бы, помолились. Но ничего, ничего, завтра поутру вставайте и первым делом – в церквушку. Непременно Господу да Царице Небесной молебен закажите. Непременно!
Родмила Николаевна поежилась. Она давно привыкла к словоохотливости матушки, к ее своеобразной речи, насыщенной «ласковыми, теплыми» словами. Но сегодня ей с трудом удавалось сдерживать раздражение. «Опять бесконечная пустая трескотня. Дорога меня вымотала, и Володя совсем никакой, – подумала она, взглянув на сидящего рядом мужа, – а тут еще этот званый ужин. Совсем некстати. И что нам было не отказаться. Завтра бы и встретились, что за спешка такая? Вечно подстраиваешься под других, вот теперь сиди и внимай».
Владимир Петрович тоже слушал соседей вполуха. Его клонило ко сну, и каждый раз, зевая, он деликатно извинялся, чуть встряхивал головой, пытаясь не потерять нить разговора.          

Хозяева еще долго говорили о терпении, скорбях, тяготах и испытаниях, выпадающих на долю праведно живущих. О ропоте каких-то прихожан и мстительности мелких завистников, о том, что дьявол, отец погибели, не дремлет, умело и ловко расставляя свои сети, он ловит в них всякого обольщенного страстями, о ладанках с мощами, о чудодейственном иерусалимском маслице, о современных нравах и лютой смерти грешников. 

– Ну что ж. Теперь о главном, – неожиданные нотки, прозвучавшие в голосе отца Петра, вывели из оцепенения уже совсем было заснувших гостей. – Вы, вероятно, уже знаете, какая трагедия обрушилась на нашу семью, – с грустью произнес он. 

– Вы о Маше, никак? – поинтересовалась Родмила Николаевна.

– О ней, родимой, – тяжело вздохнув, ответила матушка. 

– Какая трагедия? Такие трагедии выеденного яйца не стоят! Тоже мне, трагедия! – с усмешкой заметила соседка.

– Ну, знаете ли… – оторопела попадья, – разрушение семьи, блуд… Это, по-вашему, что?

– Матушка, – устало произнесла Родмила Николаевна, – нам это сейчас необходимо обсуждать? Что, до утра подождать никак? Это так важно? Мы с дороги, устали – мочи нет. Может, завтра? Ночь уже, давайте расходиться по домам. 
– Подождите, подождите! Нам помощь ваша нужна. Батюшка, скажи им!

– Позвольте всего лишь пару слов, – отец Петр встал, откашлялся. – Мы живем в такое время, когда фундаментальные понятия о честь, о долге, о послушании, о брачных обязательствах перестали восприниматься. Церковь Божия – единственный оазис, где эти понятия еще живы. И нам, людям церковным, нельзя закрывать глаза на порок. Мы столкнулись не просто с семейной трагедией. Машин поступок бросил тень на наш образ жизни, на основы нашего религиозного сознания. Нашего бытия, так сказать. Сбежать вот так, забыв о чести, о своем долге перед семьей – это не просто трагедия, а преступление! Преступление против христианских норм жизни, против самого ценного, что у нас есть. И мы с вами, как люди близкие, как соседи, как христиане, наконец, должны дать оценку этому событию. 
– Не нам ее судить, – Владимир Петрович досадливо махнул рукой. Он был не любитель чужих семейных дрязг. Излишняя и неуместная патетика в речи священника его раздражала. «Того гляди, сейчас по церковно-славянски вещать начнет», – поморщился он, вспомнив длинные, туманные проповеди отца Петра во время воскресных служб.  Машу Владимир Петрович знал давно, помнил ее еще совсем молоденькой худенькой девушкой. 
– Как это не нам судить? – всхлипнула матушка Нина. – А кому же еще, как не нам? Позор-то какой на семье!

– Грех всему виной! А Мария – порочная, падшая женщина! – отрезал священник. – И, знаете ли, очень странно, что вы ее выгораживаете.

– Воровка к тому же. Семью ограбила, в доме лишь голые стены остались, – скороговоркой продолжила матушка Нина,  тяжело вздохнула и удовлетворенно взглянула на застывших в немом удивлении гостей.

– Зачем вы нам все это рассказываете? Это ваши семейные дела, – начал было Владимир Петрович, но, увидев гневный блеск в глазах батюшки, осекся и замолчал.

– Позвольте, позвольте! Это не просто наши семейные дела! Речь идет о смертном грехе, который совершила известная всем нам особа. Все, и вы в том числе, должны об этом знать! Нам что, делать вид, что ничего не произошло? Потворствовать пороку? Нет. Грех нужно уничтожать в его зародыше, в самом зачатке. К тому же, мне глубоко больно и страшно за возможное и ваше падение: ведь вы продолжаете с Машей общаться, созваниваетесь. Она приезжала к вам в Петербург, приезжала с этим… – сглотнул воздух отец Петр. – Видите, мы многое, многое знаем… Не приведи Бог, пригласите ее к себе, по старой, так сказать, памяти, позовете сюда, в деревню! Хотите, чтобы она осквернила еще и ваше пространство?! Страшитесь порока, он может обольстить и вас. Сети лукавого крепки.

– Вы собственно о чем? Да она счастлива, и прекратите этот разговор. Средневековье какое-то! – не выдержав, в сердцах воскликнула Родмила Николаевна. – Так естественно и понятно, что каждый из нас хочет быть счастливым. Маша уехала, и слава Богу. Я бы на ее месте уже давно сбежала.

Поп с попадьей многозначительно переглянулись.

– Наша цель не счастье, – брезгливо покосившись на вздорную соседку, проговорил отец Петр. – Наша цель – быть с Богом. Спасаться и этому радоваться, а не наслаждаться, живя во грехе! Мы с матушкой настоятельно вам рекомендуем прекратить всякое общение с этой падшей женщиной. Слышите, всякое общение!
 Повисло неловкое молчание. Матушка Нина, плотно сжав губы, в знак одобрения кивала головой, не переставая при этом цепко следить за реакцией гостей. Больно горяч батюшка, как бы не спугнул соседей… 
– Пойдем, Мила. – Владимир Петрович неловко встал. Ему было как-то неудобно, совестно и стыдно. Стыдно не за себя. Он впервые видел отца Петра в  подобном состоянии и испытывал тяжесть от того, что в общем-то вполне достойный человек, их давний сосед, священник, наконец, так душевно оголился, обнажив те качества, которые нормальный человек стыдиться выставлять наружу.  
Возвратившись домой, Владимир Петрович и Родмила Николаевна долго молчали.
– Бред какой-то! – наконец взорвался Владимир Петрович. – Сюрр. Театр абсурда… Бред Кафки! Мила, это с нами сейчас так разговаривали? Это не сон? Еще и проповедь прочитал! Успел ведь на ночь глядя! 
– Чего удивляться? – ответила Родмила Николаевна. – Сбрендили совсем на почве своей вседозволенности. Подумаешь, ослушались их! Тоже мне, трагедия! Послушание, послушание – совсем девку замордовали, вот и сбежала!

– Послушание… Через такое послушание можно человеческий облик потерять. Хотя некоторые, судя по всему, его уже потеряли, – Владимир Петрович в сердцах  захлопнул распахнувшуюся от сквозняка дверь. 
– Остынь, Володя, не трать нервы на эту дурь.

– Мальчишка, да он младше меня лет на двадцать! – все не мог успокоиться Владимир Петрович.  – Как он смеет указывать, с кем и в какой форме нам общаться? Святоша... 

– Да… Разошелся. С чего бы это? Какая омерзительная и постыдная сцена. А Маша молодец. Этакую оплеуху дала! «Есть упоение в бою, у самой бездны на краю»…. То ли еще будет. Да… Цепи послушания решили на нас накинуть, привыкли прихожанами повелевать, царьки деревенские. Но невольник, как говорится, не богомольник. – Родмила Николаевна удовлетворенно вздохнула. Боец по духу, она предвосхищала схватку, но даже в самых смелых своих предположениях не могла предугадать последствия этого разговора. 

В соседнем доме тоже не ложились спать. Тучная женщина с моложавым лицом и худощавый сутулый мужчина, сидя за небольшим овальным столом, долго-долго о чем-то разговаривали. Он с нежностью гладил ее руки, маленькими глотками отпивал из бокала вино и улыбался. Впервые за долгое время он чувствовал успокоение. Оказалось, что все очень просто. Грех нужно обличать. Не держать в себе, не молчать, не скрывать, не прощать, а обличать. Во всеуслышание. Чтобы донести это до всех, до каждой заблудшей души, до самых потаенных глубин. Это его миссия. Это то, ради чего он отверг любовь, иссушил, испепелил свою плоть. Его обличительная проповедь сделает каждого человека, да что там человека – человечество! – лучше и чище. Впервые за несколько последних месяцев батюшка заснул умиротворенным и почти счастливым.   

ГЛАВА 3
ЖЕРТВЕННОСТЬ
 – Если я перестану тебя уважать, все разлетится. Оставь мне хоть что-нибудь. – Маша старалась не глядеть мужу в глаза. Больно видеть его таким беспомощным и слабым. Когда, в какой день, в какое мгновение она утратила веру в его исключительность? Перед ней, на старенькой деревянной кровати, полулежал, прислонившись к высоким пышным подушкам, Коля – тот, кто так долго наполнял ее жизнь каким-то высшим смыслом, светом, воздухом, интеллектуальным бисером рассыпал фантомы своей одаренности, едкими плевками высмеивая обывательскую пошлость усредненной в своей бездарности толпы. Когда, в какое мгновение, испепелилась ее жалкая, не знающая границ доверчивость? 
Тоска. 
Молчание.
В следующей жизни, в следующей жизни.
Уже ничего не исправить. Тупая тоска. Отчаяние. 
Не брак, а зловонная мусорная свалка, где все в одной куче: бессмысленные мечты, иллюзии, обиды, склоки, равнодушие.
 «Оставь надежду всяк сюда входящий».
Из распахнувшейся форточки плеснуло сырым запахом прелой листвы. Мелкий осенний дождь царапал окно. Все изрезано, истерто. Ослепительная в своем сиянии бабочка превратилась в скользкого серого червяка. Спазм в горле. Не могу так больше жить. Не могу. 
Молчание.

– Ладно, вставай, уже полдень. 

– Ты еще меня любишь?

– Нет.
 Маша вышла из комнаты. Впереди еще один день. Белесый, сырой, промозглый. Какая-то бабья жалостливая жертвенность привела ее в эту семью, в этот дом, к этому уже давно не любимому мужчине. И винить некого. Сама во всем виновата. Ложь и самообман. И фантомы чужого успеха. Очередная гримаса судьбы. Жизнь остановилась, и вот он – тупик. Идти больше некуда. Тупик после бесконечных и бессмысленных вывертов жизни.

***
К крутым поворотам в своей судьбе Мария привыкла. Не будучи декабристкой по натуре, она, тем не менее, считала, что следовать за мужем куда угодно и когда угодно – меняя квартиры, города и страны – не только ее супружеский долг, но единственно возможный сценарий любой семейной жизни. Бесконечные переезды, не разобранные месяцами коробки, нищета, подавленность, безудержные творческие планы ее мужа и вновь неустроенность, беспокойные мысли о том, куда, в какую школу, пристроить детей – все это Мария сносила если не безропотно, то с неким философским смирением. Подумаешь, неустроенность… Разве это цена признания, славы, известности, которые вот-вот обрушаться на ее Николая? 

Со своим будущим мужем она познакомилась во время учебы в Тартуском университете. Одаренный девятнадцатилетний студент  сразу покорил ее своей значительностью. Робкая девушка из простой семьи могла часами заворожено слушать его рассуждения о сверхличной мистике Блаженного Августина, трансцендентной философии Канта, фантазмах Гофмана, русском экзистенциализме Николая Бердяева и теории выбора Мамардашвили.  Глубокомысленные речи, наполненные туманным смыслом, ночные пивные посиделки с друзьями, такими же яркими и одаренными, и ощущение своей избранности, принадлежности к некому элитарному кругу – как это все отличалось от ее прежней жизни! 
Замужество лишь укрепило уверенность Маши  в том, что рядом с ней избранник судьбы. Коля, ее обожаемый супруг,  казалось бы, парил над бытом. Любые проявления  обыденности он считал не достойной его внимания пошлостью, банальностью, заземляющей свободный дух. Обшарпанные комнаты общежития, жизнерадостных тараканов в душевой и вечный студенческий голод сносил со стоическим достоинством. Что, безусловно, свидетельствовало о натуре незаурядной, если не сказать больше – титанической. 

Шло время. Мария окончила университет и устроилась работать учителем в частную гимназию, подрастали дети, Маришка и Игорек, а их отец все так же, с неиссякаемой энергией строил планы своего блистательного будущего. Университет он так и не закончил и подрабатывал на  каких-то полуинвалидных работах: то торговцем контрабандного коньяка, то фотографом в воинских частях, то астрологом в газете. Вскормленный на ниве студенческой свободы, он и помыслить не мог о профессиональной работе, с ее рутинным ритмом узаконенного рабства. Однако над всей этой неразберихой по-прежнему витал дух безусловного избранничества, и Мария по-прежнему верила в  то, что ее мужу судьбой уготована яркая жизнь. А дальше начались шальные географические броски: Таллинн, Тарту, Питер, Москва, маленькие подмосковные города, названия которых она уже не могла вспомнить, Новгород, опять Москва и, наконец, крохотная, заброшенная в новгородских лесах деревня. 

Сюда, подальше от цивилизации, в надежде на творческий взлет Николай первоначально приехал один, а затем из Москвы перевез и свою семью: Машу и семилетнего Игорька (их старшая дочь к тому времени успела закончить шестую по счету школу и, к своей неописуемой радости, поступила в столичный вуз). 

Однако не только стремление к деревенской романтике двигало Николаем. Здесь, в небольшой каменной церкви, священником служил Колин отец. Жизнь под теплым родительским крылом предвещала достаток, сытость и покой. 

ГЛАВА 4
… НО НАМ С НИМИ НЕ ЖИТЬ

Родителей своего мужа Маша знала почти четверть века, именно столько к моменту рокового переезда в деревню, поближе к родовому, очагу длилась ее супружеская жизнь. 
В первый раз они встретились, когда ей едва исполнилось девятнадцать. Встреча с родителями жениха накануне свадьбы – дело обычное. Но для Маши визит к будущим родственникам был сопряжен с особым волнением. Дело в том, что своих родителей Николай не просто не любил, он их искренне ненавидел. Ненависть эту он демонстрировал со всей присущей ему горячностью. И хотя о своем детстве он вспоминать не любил, об отце и матери говорил немногословно, отделываясь коротким и жестким «уроды», каждый раз, когда разговор заходил о прошлом, Николай зверел, ощетинивался, его тонкие губы, подергиваясь, превращались в чуть заметную ниточку, на лице появлялась брезгливость, словно он прикасался к влажной, склизкой мокрице.  
Родители Маши были люди простые и добродушные. Выросшая в любви, она и помыслить не могла, что отец и мать могут вызывать подобную неприязнь.  Какие-то глупые, пустяковые детские обиды, упреки, подростковые ссоры – все это понятно, но ненависть…  Это не укладывалось у нее в голове.  Эмоции, которые демонстрировал ее возлюбленный, по своему накалу превосходили все то, с чем до сих пор она сталкивалась, и, безусловно, лишний раз свидетельствовали об исключительности ее избранника. Воображение девушки рисовало мрачные картины семейного насилия, всевозможных издевательств, побоев… Словом, встреча с будущими родственниками вызывала если не ужас, то определенный внутренний трепет.

– Познакомьтесь, это Мария, моя невеста.

Перед Машей стояла очаровательно улыбающаяся, чуть полноватая женщина, с густыми блестящими волосами, крепкими белыми зубами, в изящном шелковом наряде, и скромно одетый, худощавый, средних лет мужчина. Ничего демонического в их облике не было, и даже напротив – родители жениха производили впечатление людей весьма и весьма интеллигентных. Девушка не то чтобы была очарована своими новыми родственниками. Она недоумевала. Глядя на миловидную супружескую пару: робкого Петра Евгеньевича и его бойкую жизнерадостную жену, Нину Петровну, Мария не могла понять чувств жениха. 

Вечером был ужин. В тесном семейном кругу, отделенная  от мира плотно задернутыми шторами, за столом, покрытым бежевой льняной скатертью, Маша чувствовала себя спокойно и уверенно. Мерно тикали часы в гостиной, в изящном бронзовом подсвечнике оплывали горящие свечи, чуть слышно журчала музыка. Будущий свекор галантно ухаживал, подливая шампанское в хрустальные бокалы, Нина Петровна томно улыбалась, один лишь Николай нетерпеливо ерзал на стуле, явно тяготясь семейным торжеством. В вопросах, которыми засыпала его невесту Нина Петровна, он отчетливо различал подтексты, и, исподтишка поглядывая на Машу, напряженно улыбался, как бы говоря: «Ну, смотри… я же предупреждал!»

– Машенька, ты живешь в общежитии? (Или, милочка, сожительствуешь с моим сыном?) – Денег на жизнь вам хватает? (Состоятельна ли твоя семья, или так, нищеброды… от зарплаты до зарплаты?) – Чем занимаются твои родители? (Они люди нашего круга? Интеллигентные, достойные, в обществе вес имеющие? Или, может, просто неучи-простолюдины?) 
Маша на вопросы отвечала обстоятельно, подробно, наивно не замечая ни выразительных ухмылок, ни  многозначительных взглядов, коими ее одаривала будущая свекровь. И лишь когда мужчины на пару минут вышли из комнаты и Нина Петровна, подсев поближе к девушке, взяла ее руку и нежнейшим голосом спросила: «Голубушка, ты, я надеюсь, еще девственница?», Маша встрепенулась, неопределенно хмыкнула и настороженно посмотрела на Нину Петровну. Следов безумия, вроде, не видно. Хотя пухлые розовые щеки и светились восторженной сладостью, взгляд будущей свекрови был внимателен и цепок.  Женщина подвинулась еще ближе, окутав Машу сладким ароматом дорогих духов. 

– Нам нужна девочка чистая. Ты же понимаешь, Коленка, мальчик, у нас единственный, – горячий шепот обжег Машину щеку. – Мы воспитывали его в строгости, но с такой любовью! Все для него… родимого. Коленька рос у нас послушании, в таком послушании… Все мамочка, папочка… – женщина удовлетворенно вздохнула и продолжила, бесцеремонно оглядев Машу с головы до ног. – А волосики-то свои ты зачем высветлила? Крашеная, поди? Не пойдет это. Брови насурьмила чего?  И глазки сотри, чистенькой-то оно лучше, лучше… ведь Коленька должен в чистоте жить … с чистотой. И худенькая ты больно, вот и юбочка на тебе висит, как душа в тебе еще держится? Рожать-то как будешь? 

Слушая это, Маша внезапно ощутила какой-то первобытный ужас, смешанный с брезгливостью. У нее нехорошо засосало под ложечкой, словно кто-то прикоснулся к ней холодным металлическим лезвием и стал медленно, с наслаждением копошиться внутри.

– Мама, отойди от Маши. Немедленно! Слышишь! – прикрикнул вошедший в комнату Коля.

Нина Петровна сморщила губы, словно обиженный ребенок, на ее глазах появились слезы. 

– Коленька, мальчик, зачем ты так? Мы просто разговариваем.

Она отодвинулась от Маши, сладко улыбнулась мужу, вошедшему в комнату вслед за Николаем.

– Ну как, Нинушенька, все хорошо? – он  подошел к жене и ласково погладил ее по голове. – Обижают Нинушеньку злые люди, мы им…, –  добродушно засмеялся Петр Евгеньевич. 

Вечер по-прежнему плыл, убаюкивая и одурманивая. Еле слышно разливались звуки музыки, мерцал хрусталь бокалов, милые радушные хозяева, казалось, от всей души старались угодить гостям. Холодок внутри Маши постепенно таял и почти растворился в этом теплом семейном кругу. 

***

– Ну как? – с некоторым напряжением спросил Николай

– Нормально, – ответила Маша. 

Маша и Николай возвращались к себе в студенческое общежитие: оставаться в доме родителей было неловко.
– Нормально – это плохо? 

– Почему же плохо? – Маша пожала плечами. – Обычные люди, со своими тревогами и страхами.

– И что, не замордовали? 

– Да нет… все нормально. И, знаешь, мне понравился твой отец. В нем даже что-то рыцарское есть, средневековое…  с культом Прекрасной Дамы… Деликатен, услужлив. А мама…Ты говорил, что она работает в детском саду? Это видно, – девушка улыбнулась, вспомнив беспардонное простодушие и наивность своей будущей родственницы. О своем разговоре с Ниной Петровной она говорить не стала. «Мамаша, конечно, та еще стерва, – подумала Маша, – но нам с ними не жить…».

– Маска все это. Лицемерие, – лицо Николая стало сухим и жестким. – Интеллигентные разговоры: Второй концерт Рахманинова, фрески Рублева, французский импрессионизм – как все это изысканно, умно! А что за этим? Духота и полное подавление! Здесь не просто жестокость, а какая-то артистическая, утонченная жестокость. Ты попробовала бы их против шерсти погладить – тут же озверели бы и, не задумываясь, сожрали бы тебя и косточки твои обглодали. С наслаждением… Причмокивая и причавкивая. И обязательно с белой накрахмаленной салфеткой в руках. Аристократично бы так сожрали, эффектно!

 Знаешь, у меня не детство было, а бесконечный кошмар. Ни одного свободного движения, ни одного самостоятельного жеста. Абсолютный контроль. Как струна натянутая… Отличник, артековец… Нельзя, нельзя, нельзя… – ничего нельзя! Друзей нельзя, подружки – боже упаси! Истерики отца-психопата из-за каждой моей четверки, лоснящиеся школьные костюмы, которые я, как уродец, носил по два-три года: штаны по щиколотку, рукава по локоть, но ничего – школьнику излишества недопустимы! И нет никакой альтернативы, потому что главное – не разочаровать родителей, ведь они так о тебе заботятся. Ты у них единственный. Ты должен оправдать их надежды. Чистенький, скромный, воспитанный, интеллигентный мальчик. Безупречный! Идеал ходячий! Понимаешь, это как быть замурованным заживо. Вроде бы ты живешь, а дышать нечем. И стены вокруг. Железобетонные. 

– Да, странно… Почти неправдоподобно. Как в дешевом сериале про детское насилие. Ладно, забудь, все в прошлом. 
Должно было пройти несколько лет, прежде чем Маша поняла истоки этой сыновней ненависти. А пока она видела лишь прекрасную пару, где каждый нашел в другом то, что не имел в себе, и восхищался найденным. Скромность, деликатность, робость одного прекрасно дополняли активность, бесцеремонность и напористость другого. Полная семейная гармония. Сказочная и бесстыдная в своем лицемерии. 

ГЛАВА 5
ДЕРЕВЕНСКАЯ ИДИЛЛИЯ
Жизнь в деревне била ключом – новые жители возводили особняк. По крайней мере, так считали деревенские, наблюдая, как груженые КАМАЗы шныряли туда-сюда, подвозя к поповскому дому груды стройматериалов. Грохот на поповой горке не умолкал ни на минуту. От зари да заката стахановцы чеченской бригады месили фундамент, стучали, пилили. В итоге, к началу осени вконец измученные Мария с Николаем, равно одуревшие как от строительной пыли, так и от ежеутренних  «аллах акбар» чеченских строителей,  въехали в новое жилье. В комнатах пахло краской и свежеструганной древесиной, солнечные зайчики резвились на изразцах камина.  За пару месяцев Маша научилась выкладывать затейливую каменную мозаику и теперь любовалась сиянием разноцветных камней, обрамляющих зев камина – этой нелепой по деревенским понятиям роскоши, весело и бессмысленно пожирающей сухие березовые дрова. Игорек на свежем деревенском воздухе загорел, вытянулся и почти перестал горевать по утраченным московским друзьям. 

После одури последних лет – суетливой, никчемной и бессмысленной жизни вечных скитальцев, Маша впервые за долгие годы ощутила постоянство. Незыблемость, предсказуемость, и, в конце концов, даже надвигающаяся рутина должны были усмирить ее мужа, этого вечного странника, утихомирить его порывы к чему-то новому, необъятному, неуклонно и безжалостно уничтожающему их семейный быт. Да что там быт. По капле, год за годом, улетучивалась ее вера в одаренность Николая. Таяла, исчезала не любовь. Редкие супружеские прикосновения вызывали у Маши брезгливость и чувство телесной  гадливости, какая уж там любовь на двадцать пятом году супружества, смех да и только. Исчезало уважение, потому как надобно же, чтобы хоть что-то связывало этих двух, в общем-то, уже чужих друг другу людей.

***
– Машка, ты только придерживай нашего авантюриста, – отец Петр профессионально откупорил бутылку красного вина и наполнил бокалы. Он любил захаживать к Маше на огонек. Здесь, на крохотной деревенской кухне, в сумерках, они подолгу беседовали. О молодости, об одиночестве, о смерти, о том, как быстро летит время, не успеешь и глазом моргнуть, а дороги уже занесены снегом… баня дымит, старую печку давно нужно было бы переложить – да мало ли о чем можно говорить вот так, по-родственному, в равной мере наслаждаясь и  незначительностью тем, и безмятежностью, и простым семейным теплом. 

– Николай-то, не знаешь, придумал чего? По правде, нас с матушкой удивило ваше решение. Сюда, в деревню, в глухомань… Это с твоим-то европейским гражданством! Что вам здесь делать? Жили бы себе в Таллинне и горя не знали… 
– Да разве его удержишь?

– Ты права. Неразумен он у нас. Все мечется. Мечется. Одна надежда на тебя. Как говорится, разумная жена – от Господа. Все в Господе, все в Его воле, – отец Петр, бросив взгляд на святого Георгия со змием, висящего напротив, в иконном углу, медленно и торжественно перекрестился. – Я Николая предупреждал: сбежит, говорю, Машка от тебя. От такой жизни взвоет, ищи тогда ветра в поле. Но хозяин – барин. Хотя… мы с матушкой рады, что вы здесь. По-семейному так.  По-родственному. И ты, глядишь, дело себе найдешь. Издаваться нам надо, открытки там, церковные календарики, брошюрки о местных святых – все прибыль… 

– Хорошо, батюшка, я попробую. Может, что и получится. Не киснуть же здесь, в глуши.

– Ну, прямо-то и глушь! Рядом город, можно и там что придумать. Но здесь, в деревне, ты мне нужнее. Издательское дело стоящее, прибыльное, а людей стоящих нет, – батюшка вздохнул, налил еще один бокал, пригубил и задумался.  – Да… С людьми – самый искус и поджидает, – продолжил он после некоторого молчания. – Приблизишь кого, а тут скверна из него лезет, начинает человек грешить, и жизнь его кувырком, и тебя скверной своей заденет, не отмоешься. Ты даже не представляешь, сколько в людях грязи! И разврата… Никого близко подпускать нельзя. Никого. Даже людей своего круга. Это печально, но, как говорится, превратен путь человека развращенного… 

– Да что ж вы, батюшка, о людях так сурово? И праведники грешат, и грешники. Грязь в каждом из нас, если покопаться. – Маша встала из-за стола и подошла к окну.
 Во дворе уже хозяйничал октябрь, шел мелкий докучливый дождь, в батюшкиной избе топили печку. Сюда, в келейный дом священника, редко кого допускали. «Чужие люди отвлекают от молитвы, все суетятся, суетятся…И чего им на месте не сидится!», – часто жаловался отец Петр. Родственники, соседи, друзья-прихожане раздражали его своими постоянными сетованиями на жизнь, действовали на нервы их малолетние, вечно галдящие, хохочущие, шмыгающие туда-сюда дети. Не пускали на батюшкин двор и деревенских ребят. Игорек играл с соседским мальчиком Пашей за оградой, подальше от всевидящего ока сурового священника. 

– Любить абстрактного человека легко, а чуть приблизишься, он тебя своим зловонием и отпугнет, – немного помолчав, проговорила Маша. – Это карамазовская идея.
 – Ты о чем?

– Да о том, что на расстоянии мы все белые и пушистые. Об этом говорил Иван Карамазов у Достоевского. Что любить ближнего невозможно. Ну, по крайней мере, того, кто рядом. Чтобы полюбить человека, нужно, чтобы тот спрятался, а чуть покажет лицо свое – все, пропала любовь. Согласитесь, знакомая схема.

– Безусловно, в этом что-то есть.
– Да. 
Батюшка чуть кашлянул, подавляя неудовольствие. Сдержанно произнес: 

–Моя любовь – в служении. Во время службы действительно все по-другому. И зря ты, Мария, иронизируешь на этот счет. В ежедневном служении. Часто через не хочу. И через не могу. Прежде всего, в этом. Нужно просто делать свое дело, а там все приложится. 
– Да, возможно… Но служение – это так красиво, возвышено, идеально. Люблю идею, но ненавижу вонище изо рта и запах кислых щей.

– Не передергивай, – отец Петр вздохнул, уже заранее зная, чем кончится эта некстати возникшая дискуссия. Маша доведет его до раздражения, и столь мирно начавшийся вечер будет окончательно испорчен. – Речь идет не о вони, а о грехе, – устало проговорил он. – Хотя… это тоже вонь. Только духовная. Приближать к себе кого попало, согласись, опасно. В дом священника могут быть вхожи далеко не все…

– Мне сложно об этом говорить, наверное, я тоже мизантроп. Но это странно, – Маша пожала плечами, – с амвона призывать к  всеобщей любви, при этом разделять всех на своих и чужих. 
– Люби грешников, но ненавидь дела их. Свобода во грехе ведет к смерти, – строго проговорил батюшка. 
– Это все понятно. Но как же «возлюби ближнего как самого себя»? 
– Ближний ближнему рознь. Еще раз повторяю: грех нужно ненавидеть. И распущенности потакать нельзя, ее нужно обуздывать. Исправлять любыми средствами. Много ты, Машка, еще не знаешь. Поживи с мое…
– Исправлять? Любыми средствами? Это, вероятно, проще всего. Остается только уверовать в свое право исправлять чужие пороки. Снисходительно так. Свысока. С вершины своего величия.
– Причем тут величие? Это мой долг.

– Вы серьезно? Нет, вы действительно так считаете? 

– Конечно. А что тебя удивляет?
– Да здесь до Великого Инквизитора полшага. Полшага, и все – захлебнулся собственной святостью и собственной непогрешимостью.

– Веры в тебе, Маш, мало. Вот и задумываешься над тем, о чем думать не стоит. По маловерию мудришь о чем попало. Верить надо, а не размышлять. Просто верить.
– Вы правы. Что об этом говорить попусту?... Стемнело совсем. Пора спать. Вон и матушка во дворе ходит, сейчас нагрянет.
Отец Петр поспешно допив вино, встал и направился к выходу.

– Спокойной ночи, Машка.


– Спокойной ночи. 

ГЛАВА 6
МАТУШКА
 Прошло три месяца. За это время Маша привыкла к деревенскому быту: научилась топить печки, вскапывать огород, рубить-пилить дрова, победила строптивую газонокосилку – вокруг ее дома появились ровные стриженые газончики с затейливыми альпийскими горками. «Не девка, а огонь!» – говорили соседи Родионовы, наблюдая, как взмыленная Маша, по-мужицки засучив рукава,  носится с тачкой по двору. 

– Коса в одной руке, топор в другой, еще и бетономешалку ей притащили, видать, дорожки каменные хотят класть. – Родмила Николаевна сама охоча до работы, но Машин трудовой энтузиазм ее изумляет. – И чего надрывается девка-то, помощников целый дом! 

– Да брось ты, какие помощники! Поп в церкви, попадья прихожан дрессирует, муж баклуши бьет – все при деле, – Владимир Петрович досадливо машет рукой. – Того и гляди надорвется девка, надолго ли ее хватит? Молодцы, нашли себе батрачку и в ус не дуют. 

– Эти уж, точно, не надорвутся. Белые ручки чужие труды любят. Да что Маша, мы сами-то лучше? Я вчера в церкви три часа полы намывала да подсвечники  выскребала под матушкины команды. Старая, битая, а как заколдованная мышь, глаза вытаращу и  вперед. Хотя … команды, не команды. Может, и ерунда все это! Поди, уж лет двадцать как мы при храме. Попы да попадьи приходят и уходят, а мы остаемся. И храм наш, деревенский. Еще дед твой ходил сюда... А Машку все-таки жалко. Совсем изведут ее, вконец девку замордуют.

Так судачили соседи, а жизнь шла своим чередом. В перерывах между огородно-дворовыми работами Маша написала несколько книг. Даже не книг, а брошюрок, сладко-приторных лубочных историй о местных святых. Богобоязненные бабушки книжки эти покупали охотно, благодарили батюшку за труд и с радостью клали свои медяки в церковную кружку. Отец Петр по-прежнему служил в сельском храме. Служил ревностно и самозабвенно. Потихоньку его воскресные проповеди удлинялись, становились все витиеватее и совершеннее. Произнося проповедь, он испытывал особые, возвышенные чувства. Быть духовным советчиком, мудрым учителем, строгим наставником, обличителем порока – что может быть сладостнее? Деревенские батюшкины  назидания слушали безропотно, потихоньку лузгали семечки, поглядывали на часы, скучали, потому как осилить часовую проповедь не каждому было под силу. Что ж, дремуч русский мужик, церковную мудрость не разумеет, но ничего. Отец Петр не унывал: время и камень точит, там, глядишь, с Божией помощью да с матушкиной поддержкой невежество и тупоумие людское одолеется. 

Неутомимая матушка Нина руководила окрестными старушками усердно и толково: продавала им свечки, ладанки, бумажные иконки, машинные обереги-крестики, мешочки  со святой земелькой, защитные пояски от сглаза, чудодейственную иорданскую водичку в крохотных бутылочках, да мало ли чего еще, припрятанного в волшебных церковных кладовках. Потихоньку собирая крохотные деревенские  пожертвования в заветный кулечек, не чуралась она и сильных мира сего. Батюшка с его требами много ль заработает? Из свиного хрящика, как говориться, ермолки не сошьешь. На ремонт церкви деньги требовались немалые, да и косточки свои старые хоть пару раз в год погреть на теплом море надобно, как тут без помощи добрых людей обойтись? Ежедневно она обзванивала, приглашая на воскресную службу  полезных для церкви купцов и купчих, жаждущих обменять излишки своих кошельков на гарантию непременного спасения.  Потому как благотворящий бедному самому Господу дает взаймы, и Он непременно отблагодарит, оделит и благодатью, и  добром – матушка Нина в Писании была не сильна, но с ловкостью умела ввернуть нужное словечко нужному человеку.

Церковная кружка наполнялась, распухали матушкины заветные кулечки, рос круг духовных чад, готовых и копеечкой одарить, и батюшке огород вспахать, и пол в доме вымыть, и обед приготовить. Потому как не матушкино это дело – полы мести да у плиты жарится. Ее дело – молитва и неустанное служение Господу и батюшке своему. 

Одно беспокоило матушкино беспокойное сердце – сынок Николай,  жена его да внучок Игорек в церковь Божию заходят редко, а уж о постах говорить не приходится. Скоромным и в среду, и в пятницу не брезгуют. Срам, да и только. А ведь батюшкины дети. Что люди-то скажут? Позор, да и только… Правда, Николушка стал послушен, смирен и уступчив, как, помнится, в детстве. А уж тогда-то горюшка сколько хлебнула, только бы рос сыночек крепким да здоровым. Ночей недосыпала, куска не доедала, все ему, родимому. Характер у Коленьки взрывной, гневливый, не подступишься. Бывало, как с батюшкой спорить начнет, хоть караул кричи! Разве можно с батюшкой спорить? Никакого повиновения родителям и почтения к сану! Грех это и вражье искушение. Но сейчас ничего, присмирел, видно.  Отмолила матушка сыночка. Слезами да поклонами земными выпросила у Заступницы милости к любимому чаду. Ничего нет сильнее материнской молитвы! А вот Игорек совсем от рук отбился, бабушку чурается, все норовит прошмыгнуть мимо. Уж сколько средств перепробовала любящая бабушка, чтобы возбудить в сердце внука ревность к молитвенному деянию. И водою святою кропила, и прикладывала к нему святую стопочку Богородицы и поясок святого Никандра. Тщетно. Не помогла даже тайком зашитая в подушку бумажная иконка «О прибавлении ума». Никакие уговоры не действовали на его детское, но уже ожесточенное сердце.

– Игорек! Поди сюда, чего стоишь? Обними бабушку свою, поцелуй. Да не воздух целуй, не воздух, а щечку. А то ишь, манеру взял, я чужая тебе, что ли? Сколько сил тебе бабушка отдает, пусть видит, что ты ее тоже любишь. Вот так… – матушка Нина смотрит на внука сурово, неодобрительно. – Ты сегодня как угорелый носился по двору. Прыгал, кричал, это не дело! Батюшка молится, а во дворе Содом и Гоморра! Чего исподлобья-то смотришь. И нечего лицо воротить. Слушай, что бабушка говорит, ведь кто тебя добру научит, не мать же твоя пропащая.

Игорек молчит, вздыхает, морщится. Ему неприятно, когда бабушка холодными, мокрыми губами прикладывается к его щеке, но перечить бабушке нельзя. Чего доброго, затрещину даст или ущипнет, так легонько-легонько, но обидно до слез! Или начнет буравить своими глазками. Маленькими, острыми. Все нутро вывернет. Грех ищет. Нет уж, лучше молчать. 

– Вчера допоздна смотрел телевизор, это вместилище бесов рогатых. Я все видела, в окошко долго-долго за тобой наблюдала. Ничего от бабушки не утаишь… Постыдился бы, душа твоя пока чиста и нетронута, а ты скверной ее наполняешь. Грех, грех. Куда мать-то твоя смотрит! О Страшном Суде забыли, вот и веселитесь… Страху Божьего нет. 

– Вот и Машенька к нам идет, – матушка Нина поправила платок и сладко улыбнулась идущей навстречу невестке.

 – Ну, беги, беги. Чего застыл! – она легонько ткнула внука в спину и поспешила к церковным воротам. 

Вечером Игорек долго не мог уснуть. Ворочался, что-то шептал. Наконец натянул на голову одеяло, сжался и замер неподвижным комочком. Маша села на край кровати:

– Мой хороший, спать пора. Чего вертишься? Что-то случилось?

Мальчик выглянул одним глазом и улыбнулся. Жалобно и  робко.

– Знаешь, мам, она состарится, все зубы у нее сгниют, все волосы выпадут, ноги окостенеют, будет она жить в избушке и превратится в Бабу Ягу. 

– Кто, сынок?


– Наша бабка.

– Спи, родной. – Маша поправила одеяло, погладила Игорька по голове. «Прихватила, видать, мегера, ребенка. Когда только успела?», – раздраженно подумала она. Деревенская идиллия разваливалась, так и не успев толком начаться. «Ладно, мы приспосабливаемся к этой дури, так еще и мальчишку учим угождать и лицемерить», – Мария со вздохом поцеловала  спящего Игорька и тихонько вышла из комнаты. 

Подстроиться под новый образ жизни усердно старался и Николай. От него жизнь под теплым и сытым родительским крылом также требовала особой мзды.  Бывший московский денди надел войлочные штиблеты, стал носить неопределенной формы застиранные свитера. Книги, растлевающие душу, как-то: томики Толстого, романы Булгакова, эзотерическую литературу и астрологические альбомы – спрятал подальше от родительских глаз. 

Похудевший, осунувшийся, с потухшим взором, сорокалетний Коленька, вновь, как и в детстве, одаривал родителей беспрекословным послушанием. Был учтив, смиренен, его гордыня и ропот исчезли. Любовь к родителям, густо намазанная на многолетнюю ненависть, приобрела удобоваримую, приемлемую форму безукоризненной вежливости и почтительности. Батюшка с матушкой возрадовались: наконец-то их молитвы были услышаны. Разве это не чудо? Господь сжалился, усмирил сыновнее ожесточенное сердце. 

По вечерам в соседнем доме горел свет, и материнское сердце ликовало. В своем воображении матушка Нина видела сына, стоящего на коленях перед иконой Спасителя. Осеняя себя крестным знамением, Коленька шепчет слова молитвы, на него ниспадает Покров Царицы Небесной и ангелы поют в поднебесье. 

 В доме напротив допоздна горит свет. Еле тлеет лампадка под иконой Спасителя. На старенькой деревянной кровати лежит Николай. Какое-то время он читает, затем поднимает голову и пристально смотрит в окно. Его тонкие губы подергиваются, на лице появляется брезгливость, словно он прикасается к чему-то влажному и склизкому. Ему душно. Николай открывает окно и полной грудью вдыхает ночную прохладу.  «Уроды!» – сдавленно произносит он. Шепот медленно растворяется в прозрачном воздухе.

ГЛАВА 7
ДУХОВНЫЙ СКЛЕП
Потянулся ряд вялых, серых дней. Деревня к зиме опустела, Родионовы уехали в Петербург, лишь в нескольких избах поутру был виден дымок да с охотничьей базы доносился лай собак.  По ночам завывали волки, в ту зиму они подошли к деревне совсем близко и рыскали в поисках еды прямо за околицей. Местные охотники пытались их выследить, развешивали красные флажки, да все напрасно. 

Каждое утро Маша провожала Игорька на школьный автобус. Хоть и рядом дорога, из окна видна, да разве одного пустишь, к волкам-то? Проводив сына, она не спеша по заснеженной дорожке возвращалась домой, топила печки, грела воду, к обеду будила Николая. Он, привыкший к ночной работе, вставал поздно, вяло ел перед телевизором, затем уходил к друзьям-приятелям-охотникам и пропадал там до сумерек. 

Домашняя рутина, навязчивая родительская опека, постоянные ссоры с женой его тяготили, но более всего его угнетал вынужденный покой. Имея характер живой, общительный, он скучал в уединении, хирел, тупел, и, когда наконец-то сработал его очередной, казалось бы, несбыточный проект (фоторепортаж о северных народах), он стремглав собрался и улетел на Чукотку, оставив жену и сына под присмотром родителей. 

– Близко их не подпускай. Сгрызут, – предупредил он Машу накануне отъезда. – Ты в своем доме, они в своем. Главное – расстояние. Приблизишь кого, а он дрянь на тебя свою и выплеснет.

– Ага. И скверной своей заденет. Что-то подобное я уже слышала.

– Ты это о чем?

– Да так… – Маша досадливо махнула рукой. – Какое уж тут расстояние, когда носы друг об друга точим. – Поезжай!

– И вот еще что, – Николай несколько замялся, посмотрел в сторону, откашлялся. – Ты  от помощи родительской-то не отказывайся, – проговорил он после некоторого молчания. – Мало ли у меня какие сложности денежные возникнут… Аналойный столик всех прокормит. С них не убудет. И мне спокойнее, по крайней мере, сыты с Игорьком будете и в тепле. 

Коля обнял жену, сына и спешно направился  к машине. Загудел мотор, Коля высунулся из окна, махнул рукой – не мерзнете, идите в дом, я скоро, скоро – машина медленно, с трудом развернувшись в липком влажном снегу, поехала вниз и скрылась за поворотом.

С этого мгновения для Маши начался ряд мутных дней. Постепенно, исподволь, еле заметно, но уверенно и неотвратимо к ней подбиралось отчаяние. Звонки от мужа были все реже и реже, его командировка явно затягивалась, но не одиночество пугало женщину. Подумаешь, одна. За это время она научилась и печку топить, и дрова колоть, и чинить вечно замерзающий водопровод, и откапывать застрявшую в зимней слякотной жиже машину. Эка невидаль! Не это пугало ее. Быт – он на то и быт, чтобы его преодолевать. В ближайшем городе Маша нашла подработку: преподавала русский язык современным митрофанушкам. Учительскими деньгами особо не разживешься, но на хлеб ей с сыном худо-бедно хватало. 

Пугало другое – зависимость, в которой оказалась молодая женщина. Зависимость от родителей мужа, от их образа жизни, от их навязчивой духовной поддержки. Маша как будто растворялась в чужой, чуждой для нее жизни, где правил один закон: беспрекословное послушание и подчинение. «Семья священника – одно целое, – часто повторяла матушка Нина, – и жить вы должны по нашим правилам». Свекровь, конечно, не имела злой души, но была скупа, своенравна, властна и эгоистична. Последние качества стократно усилились в последние годы, когда Нина, светская кокетка и насмешница, преобразилась в матушку и почувствовала безграничную власть над духовными чадами, которыми она управляла на  правах священнической жены.

Деревенские бабушки, отчаявшиеся вдовицы, жены, забитые своими мужьями-пропойцами и романтичные девушки, озаренные светом христианской добродетели, повиновались матушке Нине беспрекословно, были услужливы, почтительны, в просьбах не отказывали и советы попадьи выполняли неукоснительно, потому как находили особую радость в подчинении. Безропотно положить свою свободу к ногам того, кто знает единственный путь спасения – что может быть сладостнее? Да и как же иначе? Матушка Нина – женщина бойкая, иной раз и благословит сама,  и молитву нужную подскажет. «Если бы нашей попадье да попова борода – давно бы благочинным была», – поговаривали за ее спиной старушки-прихожанки.

Матушка быстро привыкла к такому порядку вещей, она точно знала, что кому нужно, и любое непослушание воспринимала не просто как личное оскорбление, а как святотатство. 

– Ты почему на исповедь к нашему батюшке не ходишь? – невестку свою матушка пытается исправить давно, да, видно, напрасно. Та все больше отмалчивается, а дело свое делает. Ни тебе почтения, ни послушания. Свалилась на ее голову родственница... Смущение от нее одно, да соблазн людям верующим. 

– Других священников привечаешь? Намедни видели тебя в городском соборе. Не дело это, по чужим храмам шастать, когда свой под боком.  Чужие батюшки хитры, ох, хитры, горазды переманивать наших прихожан. Особенно этот, чернявый, что в соборе служит. Каверзный! И нечего ухмыляться, многого ты еще не знаешь! Ох, многого… Такие интриги вокруг плетут, страсть, – матушка качает головой, какое-то время скорбно молчит, а затем, глубоко вздохнув, продолжает:

 –  Всех переманят, и что делать будем? С голоду помирать? Прихожане наши верными должны быть, а не бегать сверкая пятками по чужим общинам, – отчетливо, по слогам произносит она.

– А что, в ином храме и Бог иной? – удивляется Маша. – Мысли бывают разные, к чему такое душевное обнажение перед своими? Ведь все остается в доме, в семье. Мне неловко, да и не зачем это.

– Значит, есть что скрывать? Чистые души греха не имеют… Утаиваешь, ты, деточка, от нас с батюшкой что-то, а зря. Мы же не чужие тебе, поможем, если что, посоветуем… Иной батюшка отмахнется, а наш выслушает, поймет и простит, если что… Какие секреты между своими?

      Попадья глубоко вздыхает: непонятливость невестки ее изумляет. Без толку все. И разговоры эти ни к чему. Послал же Бог родственницу! За все годы, а уж знают друг друга, поди, лет двадцать, та ни разу не открылась, ни разу не доверилась. Все в себе держит, все скрытничает, таится. Уж столько сил матушка потратила, чтобы выскрести сор из мутной Машиной души! Да и как  выметать-то, когда там темень одна? А спросишь чего, посоветуешь, взъерошится и смотрит волком. Вот и сейчас молчит, но взгляд колючий, недоверчивый. Замуровалась в коконе своем непроницаемом, не доскребешься до нутра. Но ничего, с Божьей помощью да с молитвой, глядишь, и обратиться дикарка, присмиреет да утихнет. 

– Кто доброго человека не слушает, тот Богу спорник, – сложив губы мягкой гузкой, наставительно произносит попадья. – А кто милость дающего отвергает, тому гореть в адском огне до скончания века! Вчера принесла я вам с Игорьком пакетик с едой. От всей души. Дай, думаю, детки полакомятся. И гречка там, и перловка, и вареньице, и батончик почти свежий – спасибо добрым людям за помощь. А утром вижу, батон-то в ведре! Целиком! Хлеб господний в ведро! Да где это видано! Что, у чужого стола и еда не мила?

– Матушка, он плесневелый весь был, мохнатый и зеленый. Игорек хотел птицам скормить, я запретила. Еще и живность травить, сдохнет ведь.

Попадья морщится, грубость Машиного языка коробит возвышенную душу матушки. Простовата невестка, что с нее взять. 

– Я видела,  видела, – скорбно говорит попадья, – чуть горбушка озеленела, и что с того? Ты бы соскребла чуток, не барыня, ковыряться в еде. Я сама всегда так делаю. Корочку счищу и ем. Не до жиру, с нашими-то доходами.

Маша вздыхает и пристально смотрит на матушку. Прав Игорек: Баба-Яга да и только, и плесень ее не берет и гниль ее радует. 

– Нам хлеб для подержания нашего существования дан, – продолжает свекровь, – непозволительно, голубушка моя,  разбрасываться тем, что самим Господом даровано. Я вот всегда хлебушек доедаю, крошки со стола соберу и – в рот! В молитве-то как: «Хлеб наш насущный»,  или не помнишь божественную заповедь? Теперь, может быть, ты меня слушаешь, сердишься и думаешь, что матушка неправа. А я ведь права, права, худого тебе не посоветую, в молитве и служении Господу мы с батюшкой многое прозреваем. Слушаться нас нужно, потому как родителей не слушаться – грех великий, а батюшку с матушкой тем более почитать нужно, со смирением, угождать им нужно. Как же иначе? Бог непослушных детей наказывает! Ты вот опять в брюках, знаешь же, что матушку это расстраивает, а все равно по-своему, по-вольному решаешь. 

– Дома так удобнее, да и холодно зимой.

– В дом твой батюшка заходит, священник, и что видит? Искус ему один. Себя не жалеешь, так его бы хоть пожалела. Под юбочку надела бы чулочки, шерстяные, и телу приятно, и Господу угодно. А так, срам свой демонстрировать. Ты бы, голубушка, прислушалась к совету, ведь и жизнь у тебя идет наперекосяк, потому что своим умом пытаешься жить. Ты все улыбаешься, ну-ну… Дом твой – малая церковь, и здесь блюсти себя надо во всем, и в одежде в том числе. В юбочке ты и мужу своему была бы желаннее, и не носился бы он невесть где. 
– Может, не будем об этом! – дергается Маша. 

– Вот-вот, и мужу своему была бы желаннее, – еще раз повторяет Нина Петровна. – Что, правда глаза колет? Не нравится, когда тебя учат, верно? Пренебрегаешь моими советами… А ты бы к матушке прислушалась, чужим умом надо жить, коли своим Бог обделил…

«Это же надо быть такой стервой!» – думает Маша, чувствуя непреодолимое желание вцепиться свекрови в горло. 
Главное, сохранять спокойствие. 

Маша уже давно научилась искусно прятаться в свою раковину. Главное, не взорваться.

И на этот раз она поступает как обычно: старается представить сидящую напротив попадью в нелепом виде. Как вертлявого скользкого мима в трико, выбеленного, фальшивого,  или как клоуна, с ярко намалеванным ртом. Слова – разноцветные шарики выскакивают из его рта и весело прыгают по столу, по скамейкам, по полу… 
Главное, сохранять спокойствие. 

– Снега намело, – говорит Маша. – Весь двор в снегу.
– И что? Лопата в сарае…  Воздух свежий, морозный – благодать одна! Другая бы за счастье посчитала такой труд – на природе, сама себе хозяйка… Мне вот батюшка тоже лопатку подарил. Небольшую, детскую. Утром встаю: раз – и снежок в сторону летит, два – и дорожка чистая. Работай да любуйся на плод своих трудов.
– У нас почти километр до трассы. 
– С Божией помощью, потихоньку да помаленьку, с молитвой да с радостью в сердце все одолеется. Или руки боишься замозолить, маникюрчик свой попортить? – ехидно усмехается матушка. – О душе нужно думать, а не о плоти своей бренной. Вчера вот в храм явилась такая же, как ты, нафуфыренная, наманикюренная, и в брюках.  Ногти зеленые, длиннющие, камнями поблескивают, а на каждом крашеном ногте по сорок бесов сидят. Да-да, не смейся, – метнув на невестку недобрый взгляд, продолжает попадья. – Об этом писали святые старцы, я сама читала… И девка эта, значит, к батюшке на исповедь прямиком. С бесами-то на каждом пальце! На исповедь! Бесстыжая! Еле ее остановила. Пальто, говорит, у меня длинное, чего вы цепляетесь? Фыркнула, да из храма вон убежала, гордячка…

– Это, конечно, возмутительно, – с еле уловимой издевкой отвечает Маша, – но, вы правы, с таким гостями  осторожность нужна. Может, вокруг церкви забор установить? Глухой, железный. И колючей проволоки побольше намотать. По верху… – Машу несет, она уже не сдерживается. – И вышки по периметру не забудьте. И немецких овчарок запустите, чтобы пускали только верных прихожан, преданных и послушных. 

– Мудрствуешь ты много, – в голосе матушки слышится раздражение, она в толк не возьмет, глупа ее невестка или, напротив, совет дельный дает. Может, и вправду – помочь хочет.

– Поменьше бы думала, – на всякий случай говорит попадья, отворачивается и идет прочь, скорбно качая головой.  Молится нужно за детей. Ох, дети-дети… Тяжела ноша, но ничего. Материнская доля такая. 

ГЛАВА 9
БЕСПОКОЙНЫЙ СОН
По вечерам, после обильного ужина, лежа в белоснежной  пуховой постели, матушка любила предаться размышлениям. Оно и неудивительно, ибо наполненный желудок весьма располагает к божественному философствованию. Вроде, и жизнь удалась, и батюшка пристроен, и почет-уважение-помощь со стороны людей влиятельных и денежных, и  церквушка, с Божией помощью, подымается, притвор вот на днях закончили белить, из Софрина иконки должны к престольному поспеть, а болит материнское сердце, плачет душа. Нет мира в батюшкиной семье, послушания нет и смирения.

В прежние времена-то как хорошо жили, семьи были большие, родителей почитали, свекрови с невестками ладили, вместе боженьке молились, благодать одна! А теперь что? Мир развращенный пролез в святая святых, в батюшкин дом, и сеет здесь  гнусь и разврат. Срам один! Срам! Матушка вздрогнула. «Эко, до чего додумалась, – подумала она и поспешила отогнать прочь гнетущие мысли. – Хотя… батюшка-то опять припозднился, наверняка, у девки этой сидит. Как медом ему намазано. Зна-а-а-ем мы этот мед…». Матушка вздохнула, тяжело поднялась с постели и подошла к окну. В соседней избе, слава тебе, Господи, уже погасили свет, хлопнула входная дверь, значит, батюшка здесь, в доме.  Успокоенная попадья вернулась в постель, поправила сползший на пол край одеяла, взбила подушку, устроилась поудобнее и  начала шептать вечернюю молитву. Но слова молитвы путались, сонные мысли блуждали где-то далеко-далеко, вырисовывая в туманном  сознании замысловатые узоры. Наконец Морфей окутал ее своей вязкой паутиной и погрузил в сон, тревожный и опасный. 
Приснилась ей какая-то гадость. Будто бы из темной бездны медленно выплывает сухонькая старушонка в белом платочке. «Помоги, помоги мне», – шепчет она своими морщинистыми губами и тянет к попадье руки, костлявые, длинные, с синими, в каменьях ногтями. Пошла… пошла… прочь! Не хочу! Не надо! Старуха подкрадывается все ближе и ближе. В ее глазах, безумных, мутных, горит адский огонек. «Доченька, родненькая – спаси меня!» – шепчет старуха до боли знакомым голосом. Матушке тяжело дышать, ей кажется, что кто-то невидимый, тяжелый садится на ее грудь, просовывает между ребрами свои руки, холодными, скользкими пальцами сдавливает бешено стучащее сердце. Тощая старуха ложится рядом. «Спаси меня, доченька, спаси меня! – продолжает шептать она, стягивая с матушки теплое пуховое одеяло. – Мне холодно здесь, согрей меня, доченька!».  

«Пошла вон! Хамка! Срамница!», – из последних сил вскрикивает помертвевшая от ужаса попадья, отталкивает мерзкую старушонку и – просыпается. Глупость…  Фу, глупость какая! Приснится же такое! Матушка несколько раз осеняет себя крестом, пытаясь отогнать противный сон.  «Все из-за девки этой, бесстыжей, нахальной, заснуть толком не могу», – думает она раздраженно.     

Хамская сцена прошедшего дня является ее взору. Маша отдает ей иконку, крохотный магнитик, с изображением двух ангелов, держащих в руках свиток с заповедью: «Почитай отца своего и мать свою, чтобы тебе хорошо было, и чтобы ты долго прожил на земле». По-хамски, демонстративно кладет иконку на стол и гнусно улыбается. Хорошо, что не швыряет! Кому хамит? Самой матушке! И все из-за чего? Из-за доброты родительской да деликатности опять пострадать пришлось!  Хотела матушка всего лишь урезонить невестку, но так тонко, исподволь, интеллигентно. Повесила магнитик увещевательный на видное место, чтобы дети Божии заповеди чтили, да сказала Маше пару слов, что, мол, жизнь свою непочитанием родителей укорачиваешь и смерть тебя скорая да лютая ждет… Что с того? Уже и поучать нельзя? Дожили… Невестка взбеленилась вся, вытянулась как стрела и обожгла  змеиным жалом своим: «Вы-то заповедь эту знаете? Прежде чем других учить, о себе подумайте». И демонстративно, с нахальным вызовом, положила иконку на стол:  «Вам больше пригодится!». 

Матушка заворочалась, на сердце у нее было тоскливо. Тени прошлого, давно забытого проносились мимо, скребли душу, терзали рассудок. 

Это было лет пятнадцать назад, когда над семьей священника нависла беда. Приехавшие издалека родственники огорошили Нину Петровну неприятным известием. Ее престарелая мать, сухонькая, тихая старушка, помутилась рассудком. Почти четверть века она жила в своей питерской комнатушке, родственников проблемами не обременяла, крохотную пенсию тратила с умом, ухитряясь и Нинушеньке, доченьке, копеечку выкроить. Безумие подкралось незаметно. Сначала в виде странной пространственной  путаницы. Старушка стала пропадать в просторах огромной коммунальной квартиры: то вместо кухни зайдет в кладовку, и там, огорченная и растерянная, долго ищет свою старенькую плитку, то беспечно уляжется спать на соседской тахте, то в поисках ближайшего магазинчика, забредет на край города, откуда ее, растерянную, но еще помнящую свой адрес, доставят домой добрые люди. 

Затем рассудок покинул добрую, тихую старушку окончательно: она не только перестала узнавать улицы, дома, перекрестки, чуть ли не с детства ей знакомые, но и напрочь забыла и свое имя, и свою прошлую жизнь. Разумно устроенный мир, простой и прочный, утратил внутренние связи и стал совершенно чужим. Однако при всем том питерская бабулька оставалась премилым, улыбчивым, тихим и, вместе с тем, послушным существом, которому нужна была лишь самая малость – присмотр. 

Вот с такой-то просьбой, присмотреть за матерью, приехали к Нине Петровне ее питерские родственники. Матушка выслушала их с достоинством, пообещала подумать, посоветовавшись перво-наперво с мужем. Отца Петра это новость ошарашила. Он только-только рукоположился, отстраивал новый храм, его духовным чадам нужна была поддержка, а тут какая-то безумная старуха-мать! Матушка несколько дней плакала, для успокоения совести попробовала было посоветоваться с невесткой, в то время еще студенткой университета, но та изумленно вытаращила глаза и ответила что-то резкое, однозначное, что-то вроде: «и думать нечего, это же ваша мама родная! Конечно, брать!». В общем, совета дельного не дала и даже, вроде, осудила… Подумав, матушка Нина поняла, что быт священника, его покой – важнее дочерних чувств. «На нас лежит ответственность перед духовными чадами, – сказала она оторопевшим родственникам, – мы служим Богу, и любое отвлечение от нашего пути преступно. Я батюшке должна помогать во всем, а не подтирать обезумевшую старуху. Это дело профессионалов. Наше дело – молитва!». На этом разговор был закончен. Доживать свой век тихую старушку поместили в психиатрическую лечебницу, к великому облегчению обремененной духовными заботами дочери. 

Попадья внезапно всплакнула, по ее щекам потекли крупные блестящие слезы: «Давно на кладбище не были, надо бы панихидку на могилке матери отслужить! – подумала она. – Великое все же благо, что батюшка свой, не сторонний. Вот завтра обеденку отстоим, панихидочку отслужим – все как следует сделаем. И душа покойницы будет радоваться, что дети о ней вспомнили, и мы будем покойны, что свой долг выполнили. А горевать – не след, гореваньем-то матери не вернуть, да и грех перед Богом – сокрушаться по умершим!» Матушка вынула из-под подушки белую тряпочку, вытерла слезы. На душе у нее стало легко и спокойно… Затем она громко зевнула, повернулась к стене и заснула крепким сном безгрешного человека. 

ГЛАВА 10
НЕЧИСТЬ РОГАТАЯ
На следующее утро матушка Нина, повязанная белым платочком, вышла на крылечко. Сладко зевнув, она спешно перекрестила рот и потянулась. Благодать-то какая! Прозрачный морозный воздух переливается, снег на солнце искрится, высокие, словно мраморные сугробы, послушно выстроились в рядок. Женщина сделала несколько шагов по белоснежной тропинке и внезапно остановилась. 

Перед ней, на снежном троне, восседал сам враг рода человеческого. Загнутые рога его переливались на солнце, чуть дрожала бесовская козлиная бородка, красные, слегка навыкате глаза смотрели на попадью вожделенно и сладострастно. Матушка зажмурилась: видать, ночные кошмары не отпускают, черти везде мерещатся. Скороговоркой, несколько сбивчиво, она прочитала «да воскреснет Бог… да бежат от лица его…да исчезнут, яко…», на всякий случай трижды плюнула через плечо, тьфу на тебя, тьфу, нечисть рогатая, затем медленно открыла глаза, в полной уверенности, что ночной фантом растворился, рассеялся в утреннем тумане. Но рогатое чудовище по-прежнему не отводило от нее своих красных глаз. Попадья икнула, и, почувствовав, как предательски немеют ноги, стала медленно заваливаться в сугроб. Страх сковал ее плотным кольцом, спина покрылась липким потом, язык не слушался: не было сил ни молиться, ни звать на помощь. Страшная козлиная голова в задумчивости покачивалась, потряхивая своей жиденькой бородкой. Сколько времени прошло в таком завороженном разглядывании друг друга, неизвестно. Может, минута, а может, и час. Матушке казалось – целая вечность. Наконец, когда из раскрытой пасти  внезапно высунулся кровавый язык, попадья, совсем обезумев от страха, взвизгнула, вскочила и ринулась прочь, стремглав пронеслась мимо вышедшего во двор мужа и с криком «там … нечисть рогатая… сам дьявол, батюшка, спаси…» влетела на крыльцо. 

– Матушка, ты чего скачешь? – в изумлении  проговорил священник, растерянно оглянулся и тоже замер перед зловещим сугробом, увенчанным козлиной головой. Какое-то время он задумчиво разглядывал это странное сооружение, затем, глубоко вздохнув, перекрестился и спешно направился в сарай. Там он долго копался в строительном мусоре, наконец вытащил рваные рукавицы и грязный мешок, возвратился, и, осторожно приподняв за рога козлиную голову, бросил ее в мешок. «Ну, вот и дожили, – проговорил он, – теперь нам козлиные головы под окна подбрасывают. Извести, что ли, хотят?». Он еще раз перекрестился, еще раз глубоко вздохнул и скорбно посмотрел на соседний дом. 

Чтобы успокоиться, матушке потребовалось несколько часов. Она беспрерывно икала, плакала, несколько раз пила валерианку. «Это всего лишь козлиная голова, – успокаивал ее муж, с нежностью гладя ее маленькие изящные руки, – никаких бесов, ну что ты придумала, Нинушенька, глупенькая, просто козлиная голова, чья-то глупая шутка…». Но ситуация была настолько из ряда вон выходящая, настолько нелепая и безобразная, что объяснить ее иначе как циничной и мстительной выходкой невестки было невозможно.

– Понимаешь … Машка в состоянии аффекта готова на все. Сбесилась совсем девка, – всхлипывала матушка. – Если честно, то я ее побаиваюсь. Если она такие выкрутасы устраивает, то, гляди, и набросится, если что не то. Раньше хоть скрывала свои духовные дефекты, а теперь озверела совсем.
– Все может быть, – удрученно проговорил отец Петр. «Как глупо, – подумал он, – ведь мы так хорошо ладили. И эти задушевные вечерние разговоры, и это ощущение близости. Не плотской, нет, а настоящей, духовной, глубоко внутренней, и мерцание лампадки, бокалы с вином, и… эта безобразная выходка с козлиной башкой. Глупо! Как все  глупо и нелепо!». 

О происшедшем с Машей говорить не стали. И зря. Иначе бы узнали, что накануне вечером, когда все уже улеглись спать, она вышла из дома и увидела соседского пса, треплющего свою добычу. Днем охотники застрелили двухлетнего лося. Не выходя из леса, они освежевали тушу, и здесь же, в лесу, оставили шкуру и голову, прикрыв их снегом для маскировки. Голодная соседская собака лосиную голову обнаружила и весь вечер с восторгом носилась с ней по деревне.  Маша пса прогнала за околицу, а ободранную голову швырнула на снег, подальше от дома. Ей и в голову не могло прийти, что эта малозначительное событие станет началом очередной битвы в многолетней семейной войне. 
ГЛАВА 10
ДНО

В середине зимы Николай вернулся из командировки. Посвежевший, отдохнувший, взбудораженный новыми планами. Смеясь, он весело подшучивал над опростившейся Машей, которая за это время успела переделать кучу ненужной мужицкой работы: облицевала отмостку и  фасад дома гранитными плитами, укрепив деревянные перекрытия, вставила межкомнатные двери,  покрасила стены в детской и на веранде, умудрилась даже сварганить лестницу на второй этаж. Настоящую, с изящными балясинами и толстыми деревянными ступеньками.

– Ты плотницкому-то делу где успела научиться? Или так, по вдохновению работаешь, от праздности бежишь? Смотри, совсем мужичкой деревенской станешь, разлюблю тогда! – он шутливо целовал мозолистые руки жены. – Машка, заканчивай эту хрень, надорвешься ведь! Брус деревянный на себе таскать, лобзиком доски отпиливать – тоже мне, забаву нашла! Зря ты это! Душой нужно заниматься, творчеством, а не суетиться почем зря. Физический труд отвлекает от мыслительной работы. Отупеть не боишься, да и откуда в тебе эти пролетарские замашки? 

Маша, улыбаясь, пожимала плечами. 

– Наверно, прибалтийские корни прорастают. Дед-то мой, Феопент, хуторянин, из причудских староверов. Генетика, наверное, проявляется, вот и тружусь. Хотя… я сама в шоке от собственного энтузиазма. Но посмотри, как здорово! Какой сказочный у нас дом получается! Здесь так чисто, просторно, тепло, солнечно! 

Маша счастливо засмеялась и, схватив Игорька, весело закружилась с ним по комнате. Она была счастлива возвращению мужа, щенячьей радостью сына, который восторженно носился по дому, обернувшись огромной волчьей шкурой – чукотским подарком отца. Она вновь, привычно, впитала в себя чужой энтузиазм, чужие иллюзии, творческая взбудораженность Николая передалась и ей, окрылила ее. Опять казалось, что впереди сочная, яркая жизнь, и всеобъемлющая тирания родственников, их придирки, нравоучения – все это несущественно, мелко и даже забавно. 

 Очередная иллюзия испарилась уже к вечеру. И причина-то была пустяковая. Родители мужа в честь возвращения сына устроили семейное торжество, но в воспитательных целях решили невестку наказать: ее на торжественный ужин не позвали. Еще маячил фантом «козлиной» головы, и воспитательные меры были просто необходимы.

– Понимаешь, они на что-то сильно обижены, да и ладно! – Николай наигранно засмеялся. – Тебе проще, избавишься от занудных церковных разговоров. А мы тебе чего-нибудь вкусненькое принесем. 

– Согласись, это странно, – Маша пожала плечами. – То захаживали по сто раз на дню, теперь дуются на что-то. Идите, конечно, я поужинаю одна.

– Ты у меня золото! Завтра помиритесь, и опять все будет по-прежнему. – Николай чмокнул жену в щеку и, взяв Игорька за руку, поспешил в родительский дом.

 Но не завтра, ни на следующий день, ни через неделю, ни через месяц примирения не произошло. Хотя внешне все было спокойно. По-прежнему по вечерам Николай забегал к родителям на огонек, по-прежнему злословил за их спиной, по-прежнему хирел от вынужденного покоя, раздражался семейными склоками и с нетерпением ожидал новой командировки; отец Петр привычно заглядывал к Маше, чтобы, пропустив рюмку-другую, погрузиться в бессодержательную светскую беседу, матушка по-прежнему, с видом оскорбленной добродетели, цепляла невестку и внука нравоучительной чушью. Но за всем этим скрывался какой-то подвох, истоки которого были для Маши не ясны. Ей очевидно давали понять, что ее причастность священническому роду – недоразумение, ошибка природы, что своим присутствием она оскверняет пространство, наполненное  благостью и молитвой. 
По вечерам Маша слышала доносившиеся из соседнего дома звуки и ощущала себя каким-то инородным телом. С одной стороны, ей осточертели эти изношенные суждения, тупое религиозное кудахтанье, морализаторство, рабское сыновнее подхалимство, родительские подачки, эти бесконечные нельзя… не положено… грех…добродетель, с другой стороны, ее терзало одиночество, безнадежность настоящего, безнадежность будущего. Холодная постель, пустые вечера, изматывающая, бессмысленная, никому не нужная работа. Маша чувствовала, что сходит с ума, что ее душа совсем одичала, иссохла и внутри только грязь, словно все яркие краски ее жизни перемешали в один бесцветный, мертвый комок грязи. Казалось, что время остановилось, воля к жизни уже исчерпана, а впереди тупик. Для нее, для мужа, для сына, для всех. И не будет никаких потом, не будет ничего, кроме этого мрака: заброшенной деревни, нищеты, грязи, лицемерия и холода внутри.

ГЛАВА 11
ДОКТОР

Очередной пациент опаздывал. Александр сделал еще одну затяжку и открыл окно – кабинет  наполнился свежим морозным воздухом. Рабочий день подходил к концу, привычно ломило руки, от усталости гудела голова. 

Наконец в дверь постучали.

– Войдите! 

На пороге появился худощавый священник, в элегантной черной рясе, с огромным, сверкающим, словно солдатская бляха, наперсным крестом. Вслед за батюшкой в кабинет торопливо вошли грузная женщина и сутулый моложавый мужчина с умным острым лицом. Женщина быстро, цепко, словно спецназовец, оглядела помещение, перекрестилась на штатную икону в углу кабинета и брезгливо повернулась боком к большому медицинскому плакату с изображением обнаженного мужчины, бесстыдно раскрашенного по неврологической схеме. 

– Кого лечить будем, отец Петр? – с улыбкой обратился к священнику врач, – всех сразу, или по очереди?

 – Ой, нет, нет, Александр Леонидович, – остренький нос матушки выскочил вперед, – Коленьку, сына, будем лечить. Я вам сейчас расскажу, подробно, обстоятельно, как и где у него болит спина. 
Моложавый мужчина снисходительно усмехнулся и чуть отошел от своей словоохотливой представительницы. Женщина воодушевленно, хотя и несколько сбивчиво, начала рассказывать о болезни сына.

– Извините, матушка Нина, – устало прервал ее врач. – Ваш сын уже довольно большой мальчик. Сам расскажет, что и где у него болит.

– Да, но…

– Матушка! – гневно рыкнул священник. – Не суетись! Сами разберутся!

Отец Петр, кивнув врачу, торопливо вышел из кабинета. За ним, инстинктивно оглянувшись на бесстыдный плакат, поспешила и матушка. Врач закрыл на ключ дверь и начал работать с новым пациентом. Пальцы привычно скользили по позвоночнику лежащего на массажном столе человека, особым телесным чутьем распознавая особенности линии изгиба тела, оценивая смещения позвонков, гребешки отложения солей, болезненное мышечное напряжение. 

Прошла неделя. За это время новый пациент, будучи собеседником интересным и умным, успел удивить Александра фееричностью своей жизни. Страстный фотограф, журналист, путешественник, побывавший и в военном Карабахе, и в раздираемой на части Югославии, исколесивший всю Россию, Николай умел ярко и интересно рассказать о своих путешествиях: о далекой сказочной Чукотке, о знаменитых фиордах бухты Провидения, о вымирающем Певеке и захламленном китовыми останками побережье Ледовитого океана. В яркой и насыщенной событиями жизни Николая настораживало лишь одно – что такой одаренный человек делает в глухой новгородской глубинке и почему он, продав свою московскую квартиру, переехал в захолустную заброшенную деревню, перевез туда свою красавицу-жену, сына… «Может, долги прижали, прячется от кредиторов? – размышлял заинтригованный доктор. – Он еще помнил лихие девяностые, в свое время знал нескольких московских беглецов: полубандитов, социальных изгоев и неудачников, скрывающихся от враждебного мира в своих деревенских домах. Хотя… кто их знает, детей священников? Возможно, здесь были какие-то свои, религиозные соображения: духовные практики на лоне природы, эдакое церковное просветительство дремучих деревенских мужиков и тому подобные интеллигентские выверты. 

Александр был человеком трезвого, практичного ума и, несмотря на то, что в последние годы  усердно воцерковлялся: соблюдал посты, исповедовался, не пропускал воскресных служб – религиозное исступление было ему чуждо. Отца Петра он знал давно, помнил его еще до рукоположения, когда тот вместе со своей женой переехал в небольшой провинциальный город откуда-то с Севера. Помнил стремительное преображение скромного интеллигентного инженера в сановитого священника, который за несколько лет приобрел славу  строгого, ревностного в молитве батюшки. Его деревенский храм располагался недалеко от города, километрах в тридцати. Сюда, в крохотную деревню, приезжали любители деревенской экзотики: чинных трапез на берегу озера, благочестивых разговоров в своем, избранном кругу, и особой атмосферы сельской идиллии, наполненной не только духовным светом, но и ароматной картошкой с укропчиком, кислыми щами из русской печки, да оладушками, густо удобренными деревенской густой сметаной. 

После смерти своего прежнего духовника Александр несколько раз  пытался пристроиться под крыло отца Петра. Высокий, аскетически худой, с хорошим чувством юмора, этот деревенский священник вызывал уважение, притягивал к себе. Но… что-то не складывалось, что-то отталкивало Александра от популярного деревенского прихода. То ли явное женское самоуправство батюшкиной жены, беззастенчиво эксплуатирующей титул «матушка», то ли особая бабская фильтрация всех прихожан на «своих» и «чужих».

– Что-то вы пропали… И вчера вот на службе не были. Не дело это! Кто не посещает литургию – отлучается от церкви. Наши прихожане это знают, поэтому и будничные службы не пропускают, воскресеньями не ограничиваются! – гневно встречали Александра на входе в храм. 

– Днем я людей лечу, а не сникерсами торгую, и больным трудно ждать, пока я в церкви душу спасаю, – отвечал изумленный доктор, невольно поражаясь сходству приходских деревенских церберов с партийными активистами советского времени.  

Окончательную точку в попытках пристроиться в приходе отца Петра поставила жена Александра, напрочь отказавшаяся ходить в деревенскую церковь.

– Ты, что, не видишь? Там батюшка людей не любит. У меня ощущение, что он всех нас только терпит!

На этом разговор был закончен. Сближения с модным настоятелем деревенской церкви не произошло, но осталось уважение к этому, безусловно, неординарному человеку. Кроме того, привычное отношение к священнику, как к  высшему существу, автоматически переносилось и на его семью. Даже ханжество и самовозвеличивание батюшкиной жены Александр старался не замечать, снисходительно списывая это на женское слабодушие попавшей в центр внимания бывшей провинциальной тусовщицы. 

И вот теперь доктор с удовольствием общался с батюшкиным сыном, окутанным некоторым  священническим ореолом своего отца. Кроме того, Александр чувствовал в новом приятеле родственную душу авантюриста и с удовольствием рассказывал ему об охоте, своем многолетнем увлечении. Николай слушал внимательно, с журналистской цепкостью интересовался деталями. Доктор был рассказчиком отменным, и постепенно перед Николаем раскрывался мир природы: жестокий, беспощадный и величественный одновременно. Этот мир притягивал, будоражил воображение. Николай, словно наяву, видел какого-то загадочного лося, по кличке Лакированный, за которым прожженные мужики охотились несколько месяцев, поражаясь, как этот лесной исполин, с таким крохотным, в общем-то, мозгом, словно заколдованный, много раз обстрелянный лучшими стрелками бригады, умудряется уходить от преследований живым и невредимым. Видел старого седого медведя, за ненормально длинную морду прозванного Крокодилом, который всегда с точностью вычислял стрелка на лабазе и хрипло, по-стариковски ругался, прогоняя непрошеного гостя со своей территории. «Я тебя нашел, человек! Уходи отсюда, это мое поле!!!» – ревело мохнатое чудовище, оставаясь невидимым для стрелка. Сидеть на лабазе после этого было бесполезно, и охотники, матерясь, уходили, провожаемые торжествующим ревом косматого Крокодила. 

 Николай знакомился со странным, параллельным привычному миром, где правили свои законы, где люди, равные перед опасностью и тяжелым трудом, промокшие, уставшие, голодные и злые, сбрасывали с себя шелуху цивилизации и обнажали свою истинную суть; миром, где не имело значения, бандит ты или мент, номенклатурщик или городской люмпен, миром, где все равны, где все испытывают агрессию, страх и жажду крови. 

Все это не могло оставить Николая равнодушным, и уже через несколько дней он стал проситься на охоту. Но эта, казалось бы, обычная просьба вызвала у доктора некоторое замешательство.  К тому времени он уже много лет командовал охотничьей бригадой, а до того успел испортить свою репутацию как заядлый браконьер. Девяностые не прошли даром – кто-то строил финансовые пирамиды, кто-то ушел в рэкет, а молодой врач кормил свою семью мясом из леса. Особая, охотничья атмосфера цементировала характер, отсекала людей слабых, трусливых, малодушных. Опыт управления бандой вооруженных полупьяных адреналинщиков выработал у Александра железный характер. В свою охотничью бригаду он брал всех без разбора. Жесткий быт браконьерской охоты, постоянная игра на грани фола, страх и запредельные физические нагрузки очень быстро фильтровали людей.  Четверо из пяти добровольцев не выдерживали и уходили. Стукачей и явных слабаков выдавливала сама бригада. Это был здоровый, самоочищающийся организм, со своими правилами жесткой, но справедливой войны. 

Однако страстное желание Николая примкнуть к охотничьей  бригаде заставило Александра задуматься: имеет ли он право подвергать жизнь священнического сына смертельной опасности? Да и правила религиозной жизни с известными ограничительными заповедями: «не убий…», «возлюби…» как-то не вписывались в охотничий кодекс. 

Долгое время Александр ответа не давал, а когда выкручиваться уже стало невозможно, взял себя за воротник и пошел на исповедь к отцу Петру. После исповеди, тут же, не отходя от аналоя, он рассказал священнику о желании его сына стать настоящим охотником.

– Что же вам, Александр Леонидович, мешает взять Николая на охоту? – недоуменно спросил батюшка. 

– Понимаете… Боюсь, что ваш сын плохо представляет, что его там ждет. Это совсем не так красиво, как в кино. Чему он там научится? Убивать? И не просто убивать, а максимально эффективно. Это в кино зверь после выстрела падает замертво, а в реальности подранка приходится добивать. Стреляешь – он падает, еще стреляешь… Его, еще живого, рвут собаки, а ты должен подойти и горло ему перерезать. А зверь… он на тебя смотрит… Вы хотите, чтобы я этому его научил? Убивать, материться, стаканами водку пить. Ему это надо? А бегать с тридцатикилограммовым рюкзаком от егерей? Отмороженные руки и ноги зимой, опухшее от комаров лицо летом. Многие не выдерживают.… Давайте не будем экспериментировать.

– Нет! – сказал отец Петр.  – Я хочу, чтобы он стал настоящим мужчиной.

 – Но… мужчиной можно стать и без этого, есть же…

– Нет!  Я вас благословляю! – торжественно проговорил батюшка и осенил Александра крестом. 

Выйдя из храма, доктор привычно перекрестился, полной грудью вдохнул свежий воздух. «Что ж, благословение получено, – подумал он. – Поглядим, что из этого получится». Было странное ощущение неизбежности того, что происходит. Словно какая-то внешняя сила захватывала его, заставляя жить по своим, только ей ведомым законам. 

ГЛАВА 12
ОПАСНАЯ ПАЦИЕНТКА
Прошло некоторое время. Николай, почувствовав улучшение, привел к известному в городе доктору всю свою семью: сначала сына, затем приехавшую на каникулы к родителям дочь Маришку и, наконец, свою жену Машу. Попытки Александра дистанцироваться от семьи деревенского священника разлетались в пух и прах – его настойчиво втягивали в орбиту священнического рода. 

Дочь Николая, Марина, была удивительно красивой двадцатилетней барышней. Умная, молчаливая девушка вызывала у доктора восхищение. «Вот на таких нужно жениться», – невольно думал он, любуясь девической грацией, точеным телом и особым аристократизмом, исходящим от нее. 

А вот жена Николая, Маша, вызывала непонятное раздражение. В ней было что-то такое… Особенное… Вся она была какая-то неправильная: странные, яркие, почти желтые глаза на круглом кошачьем лице, чуть-чуть несимметричный рот, очень быстрая и пластичная мимика и такая же пластика тела – все это непрерывно двигалось, меняло форму, как вода или огонь, и раздражало невозможностью остановить, хотя бы на секунду зафиксировать,  чтобы рассмотреть это странное существо. Удивительным было и то, что Маша, казалось бы, напрочь забыла о своем внешнем виде: серо-коричневый балахон на плечах и стоптанные туфли, полное отсутствие украшений на руках и шее и несправедливая, слишком ранняя проседь на густых каштановых волосах. Все это было странно, как-то не так, особенно на фоне по-столичному щеголеватого мужа и холеной свекрови. Форма явно не соответствовала содержанию. Словно элитный коньяк налили в бутылку из-под водки, и сквозь дешевое стекло, мягко переливаясь янтарем, просвечивает нечто изысканное и очень дорогое. 

Кроме того, Александр испытывал странное чувство припоминания, словно давным-давно, много лет, много веков назад он уже встречался с этой странной, раздражающей и, вместе с тем, волнующей его женщиной, словно он уже погружался в поток ее дикого, изменчивого нрава, в поток ее  жара, ее одуряющей энергии.  

За время своей многолетней работы Александр привык разграничивать профессиональное и личное восприятие. Вереницу обнаженных тел, женских, мужских, морщинистых, рыхлых, целлюлитных, накачанных и тощих, он воспринимал исключительно с профессиональной позиции –  как ортопед, обращающий внимание лишь на недостатки, которые нужно исправить. 

    – На улице вы для меня женщины, – говорил он особо чувствительным пациенткам, млеющим под руками брутального доктора. – А здесь, извините, кусок мяса. Точнее, механизм с поломками, которые я должен найти и устранить. 

Только такое жесткое разграничение «пациент» – «доктор» позволяло ему выполнять свою работу. Но на этот раз профессиональная защита не сработала. Доктор понял, что Машу ему будет лечить не просто сложно – невозможно.  «Ничего, – подумал он, – если будет проситься на лечение, стряхну ее с хвоста, не первый раз… А работать с ней, точно, не буду. Чего искушаться почем зря? Зачем мне этот церковный геморрой. Пусть за ее здоровье в храме молятся. Благо, есть кому». 

ГЛАВА 13
ВТОРЖЕНИЕ

В соседнем доме шумели: надрывались звуки музыки, слышался смех, то и дело переходящий в подозрительный хохот. Попадья, скорбно посмотрев в ярко освященные окна, на мгновение замерла, затем вытащила из кармана карамельку, очистила ее от бумажки и принялась задумчиво жевать. Когда рядом с матушкой смеялись и она не знала, о чем, она всегда предполагала, что это смеются над ней. Она укоризненно покачала головой, глубоко вздохнула и медленно побрела в сторону церкви. 

События последних месяцев не давали ей покоя: в ее тихую, размеренную жизнь вторглось нечто опасное, раздражающее своим до боли знакомым ароматом безудержного веселья.     

Дети, Мария и Николай, пренебрегая негласным запретом не пускать на общую семейную территорию людей посторонних, стали принимать у себя кого ни попадя: старых университетских друзей, новых городских приятелей и праздно шатающихся дачников из близлежащих деревень. Нахальные крашеные женщины со своими вечно галдящими детьми, подозрительные мужчины в мятых льняных рубашках раздражали матушку Нину своим легкомысленным поведением. Они беспардонно шастали по общей территории, здоровались с матушкой и батюшкой приветливо, но с очевидным равнодушием к священническому сану, в церковь Божию и носа не казали, в общем, вели себя вызывающе дерзко. «Так, – размышляла попадья по дороге в церковь, – на Рождество гостили аж неделю. Несмотря на явное наше неодобрение, праздновали Новый год, запускали фейерверки, жгли  бенгальские огни и, пренебрегая рождественским воздержанием, объедались оливье … Фу, язычники бессовестные! Затем, на майские приезжала какая-то парочка с младенцем на руках, мамаша сама некрещеная, и ребенок, видать, нехристем будет – ни у кого на шее креста не было! Ходила мамаша по двору, словно у себя дома, в коротком платье, коленками сверкая перед батюшкой, бесстыжая! И вот теперь каждые выходные повадились городские приятели-подружки  к Маше на огонек. Галдят, смеются, кое-кто из гостей даже покуривает на пороге, срам да и только! Ладно бы люди благочестивые гостили, а то ведь сброд один». 

– Батюшка, – жаловалась она мужу, – это что же делается? Что творится? Шумят под нашими окнами, под благословение к тебе не подходят, шашлыки по пятницам жрут!

– Да полно тебе, матушка, – отмахивался отец Петр. – Своих что ли дел нет, чужими заниматься!

– Спать по ночам перестала, скажешь тоже, чужими! 

– Я сплю, и ты спи.

– Тетки незнакомые по двору в шортах ходят, а тебе все нипочем!

– Какие же незнакомые? Наталья – врач городской, ты к ней сама намедни забегала, Катя – дочь ее, девица на выданье, спокойная и степенная, Александр по охотничьим делам с Николаем общается.

– А ты благословлял их приезжать? Самовольство это!

– Как же я благословлю их, если они не спрашивают? Заочно?

– Смейся, смейся! Судьба твоего сына тебя совсем не волнует?

– Причем тут Николай?

– Николай причем? Ты совсем глаза потерял, не видишь, что в его доме творится?

– Что?

– Свальный грех!

– С кем? С городскими врачами?

– А то и с врачами! Ей что врач, что колхозник!

– Матушка, брось ты воду баламутить!
– Батюшка, женское сердце зорко. Ты, действительно, не видишь, как на Машку врач городской смотрит?

– Как?

– Плотоядно, и взгляд у него блудливый! Хороший был человек, степенный, а тут такое нутро показывает – жуть! И Машка вся трепещет, его видя. 

–  Не придумывай ерунду! Всю прошлую неделю ты меня прихожанкой донимала, той, которая на исповеди у меня засмеялась. Тоже блудливый взор у нее усмотрела… Теперь вот на Машку набрасываешься. Ты Машку не тронь. На ней все держится.

– Ну-ну… Заступайся за нее! Тоже мне, заступник выискался! Посмотрим, что дальше будет. Только от твоей мягкости как бы нам всем плакать не пришлось.

«Матушка что-то совсем разошлась. Выдумывает невесть что. О смягчении нравов нужно будет помолиться», – подумал отец Петр.

Однако, какими бы не были безудержные фантазии попадьи, в них была своя доля правды. В  Маше, действительно, многое изменилась, словно ее прежняя жизнь отвернулась и увела с собой все выдуманное, иллюзорное. Осталась только правда, и эта правда была связана с новыми чувствами, которые обрушились на Машу, когда она, казалось бы, уже ничего не ждала от жизни. 

ГЛАВА 14
ИНЬ – ЯНЬ
Было начало апреля, а в мягком воздухе уже вовсю чувствовалось дыхание весны. И деревья, и влажная пахучая земля, и небо, пронзительно голубое, высокое, с уходящим ввысь солнцем – все это будоражило, наполняло безудержной радостью.

Деревенские ребятишки весело шлепали по грязным лужам, устраивали запруды и пускали по воде крохотные лодочки, сделанные из сосновой коры. Неугомонный Игорек тоже пропадал на улице целыми днями. Грязный, промокший, с ободранными коленками, он возвращался домой лишь к вечеру и, захлебываясь, рассказывал о том, как звонко, рассыпаясь на тысячи сверкающих осколков, трескается ледяная корка у края ручья, как весело стучит дятел, как рыжие белки скачут с ветки на ветку, и не просто скачут, а почти что летают, растопырив свои крохотные лапки, и как здорово будет, когда наконец-то из города приедет его друг Пашка, и они вместе придумают что-нибудь эдакое, небывалое! Может, возведут крепость. Из веток. А может, даже построят вигвам. Настоящий! Индейский!

Паше затея Игорька пришлась по душе. Несколько дней они искали подходящее место. Тщательно исследовав окрестности, остановили свой выбор на большой поляне. Лучшего места и придумать нельзя! С одной стороны протекал ручей – отличная преграда для врагов, ведь должны же у настоящих индейцев быть враги! С другой, вдали, метров в двухстах, с тыла, возвышался дом Игорька – тоже надежная защита от нападения. А в центре поляны, растопырив кривые ветки, стоял большущий колючий куст. Он надежно скрывал костер, на котором мальчишки собирались кашеварить. Паша для этого даже притащил из дома небольшой ржавый котелок и две алюминиевых ложки. 
Целый день не покладая рук ребята трудились: стащили срубленные ветки к кусту, соорудили из них каркас вигвама, плотно перевязали каждую опору пеньковыми веревками, накидали сверху лапника, и наконец-то жилище воинов, увенчанное яркой синей ленточкой – флагом деревенских индейцев – было готово. Уже совсем стемнело, когда мальчишки, уставшие, грязные, с поцарапанными руками и ссадинами на коленках, но чрезвычайно довольные, вернулись домой. На завтра было много планов: во-первых, сделать стрелы, лук, во-вторых – притащить в вигвам мешок картошки и побольше хлеба, ну, и, в-третьих, самое важное и ответственное, – набрать достаточное количество веток, ведь завтра предстояло возводить настоящую крепость!

Утром, едва солнце появилось на горизонте, мальчишки поспешили к новому жилищу. Поляна все так же освящалась солнцем, огромный  зловещий куст все так же возвышался в центре поляны, но рядом с ним, там, где еще вечером стоял шалаш, было пусто. Мальчишки смотрели во все глаза. Не может быть! Где же вигвам? Игорек протер глаза, зажмурился и вновь посмотрел на то место, где должна возвышаться постройка – ничего! Ни единого следа вчерашнего дня! Ни одной, даже случайно оброненной веточки! Мальчишки растерянно переглянулись: что за чертовщина?

– Это что вы здесь натворили? – услышали они крик спешащего к ним отца Петра. Полы его черной султаны развевались, он махал руками и напоминал огромного ворона, несущегося к своей добыче. – Мало того, что на моей земле устроили игрище, мало того, что самовольничаете, без благословения затеяли нелепые игры – продолжил он, приблизившись к оторопевшим мальчишкам и чуть отдышавшись, – еще и деревья порубили! Я, пожилой человек, должен был полночи разбирать ваши завалы! 

Ребята ошалело глядели на разгневанного священника. Не совсем понимая смысл его яростной речи, они, тем не менее, уже чувствовали крах своих планов. Не будет ни вигвама, ни сражений, ни запеченной в костре картошки – ничего этого не будет.

– Вы что, хотите, чтобы вся окружная голытьба здесь ошивалась? В вашем шалаше ночные пьянки начнутся и еще черт знает что! – гремел священник, устрашающе поводя горящими глазами. – Чтобы впредь духу вашего здесь не было, хулиганье! А с твоей мамой, Игорь, – зловеще проговорил отец Петр, – я буду говорить отдельно. Султана резко развернулась, батюшка обдал мальчишек терпким запахом ладана и понесся прочь. 

Паша испуганно покосился на друга. Робкий от природы, он совсем стушевался. Его плечи вздрагивали, на глазах появились слезы. Паша всхлипнул, махнул Игорьку рукой: чего уж, все понятно, все понятно… нельзя, нельзя, а какой был большущий вигвам, с синей ленточкой на верхушке, эх! … и побрел домой. 

– Игорек, что случилось? – спросила Маша, увидев заплаканного сына. 

Мальчик сбивчиво рассказал о том, что произошло на поляне. Маша прижала Игорька к себе: ничего, ничего, все образумится, сделаете новый шалаш, обязательно… еще красивее и выше, и я помогу…и папа поможет, но Игорек продолжал всхлипывать: теперь Паша никогда не придет ко мне в гости, не будет со мной дружить, и вигвама у нас никогда больше не будет, потому что Паша всегда боялся дедушку, боялся даже в гости ко мне приходить, я еле-еле его уговорил, а теперь уж точно… зачем я ему нужен с таким злым дедушкой?

Вечером того же дня Маша попыталась поговорить со свекром. 

– Это моя земля, на меня оформлена по закону, – он удивленно пожал плечами. – Мальчишки, не спросив разрешения, устроили черт-те что!

– Батюшка, нельзя же так!

– Что значит нельзя? К порядку призывать нельзя? А что можно? Распускать детей? 

– Да как-то мягче, наверное, нужно. По любви…

– Сама не ведаешь, что говоришь. Причем тут любовь? Распущенные дети. Баловство одно! Мне что, потакать их прихотям? Лет сто назад их бы выпороли за такое ослушание, а теперь, ишь, на слова обижаются!

– Господи, – чем они вам помешали? – Маша всплеснула руками. – Бред какой-то! Что бы они сделали с вашей поляной?

– Как это что? – он удивлялся непонятливости невестки. Этот разговор начинал его заметно раздражать. – Привадили бы гопоту деревенскую, там и до выпивки недалеко, да мало ли чего еще надумали бы? 
– Какая гопота? Какая выпивка? Им по десять лет…

– Возраст не имеет значения. И вообще… тебе о своем послушании нужно было бы поразмыслить.

– Простите…

– Ходят у тебя тут разные... Приезжают когда хотят, на ночь остаются. Это, по-твоему, в порядке вещей?

– Я вас не понимаю…

– Что ж тут понимать? Александр зачастил… 
– Кто?

– Александр. Это недопустимо в доме принимать посторонних без нашего одобрения. Принимать, когда вздумается, когда мужа нет, когда нас нет! 
– Я что, малолетний ребенок? Мне не нужно вашего разрешения.

– Мы все живем здесь по единым правилам!

– Батюшка, это моя жизнь, мои друзья и мой дом. И я буду принимать здесь тех, кого сочту нужным. Если вам это не нравится, что ж… будьте отшельником, а из меня анахорета не делайте! Что касается ваших предположений, то грязные мысли – это проблема того, у кого они возникают.

Отец Петр вздрогнул и, громко хлопнув дверью, вышел из дома.

На следующий день Маша, вооружившись толстой кисточкой и двумя банками с краской, нарисовала на стене дома древний даосский символ мировой гармонии: в огромном круге расположились два полумесяца, напоминающие то ли капли, то ли двух играющих рыб. Черная и светлая стороны жизни, добро и зло переливались друг в друга, образуя символ мировой любви.

Это был не просто протест, это был уже вызов, явный и демонстративный. Главное, пожалуй, состояло в том, что если раньше Маша просто насмехалась над родственниками, то теперь она «стала издеваться над самим христианским бытием, всеми нравственными устоями».  Именно так утверждала матушка. Скорбно опустив глаза, она говорила мужу:

– Сдвиг у Машки произошел. Внутри ее. Еще не то скоро будет. 

Хотя на поверхности ничего катастрофического вроде бы не происходило, но матушка ждала скорой семейной беды, своим женским чутьем предвосхищая окончательное крушение их упорядоченной и правильной жизни. Все происходящее казалось ей кошмаром.

Что же касается соседского мальчика Паши, то больше к Игорьку он не приходил.

ГЛАВА 15
СЕРДЦЕ МЧИТСЯ ГАЛОПОМ…
В тот вечер они долго сидели одни. Почти не разговаривали. Да и чем говорить, когда чувства так обнажены, когда любое сказанное слово норовит разорвать тонкую, почти призрачную преграду, удерживающую их в рамках понятной и привычной жизни. Александр подбросил в печку несколько поленьев. Они сухо затрещали, и в комнате стало светло. 

Прошло уже полгода с их первой встречи. Прошло уже полгода с того момента, как Маша, едва переступив порог врачебного кабинета, поняла, что перед ней тот, к кому она шла всю жизнь. Уже потом, пытаясь разобраться в своих чувствах, она вспоминала, что сразила ее не внешность Александра, хотя, конечно, он поражал значительностью своего облика: восточное лицо, напоминающее бедуина, темно-карие, жаркие глаза, чуть глуховатый голос, звучащий как голос заклинателя змей. Но все это было не важно. Важно было лишь чувство странного припоминания, словно когда-то, давным-давно, в детстве, или, может, в прошлой жизни, она уже видела, знала этого человека, и все в нем, и его голос, и резкость суждений, и взгляд, вспыхивающий не просто огнем, а какой-то внутренней яростью – все это было до боли знакомо. Это было удивительное, ошеломляющее чувство.

 И тогда, во врачебном кабинете, и позже, когда Александр стал приезжать в их деревенский дом, оставлял свою машину во дворе, пил чай и уходил с ружьем в лес, Маша чувствовала, как невозможно близок ей этот человек. Болело сердце, оно стучало так, что, казалось, выскочит из груди. Она смотрела на этого внезапно вторгшегося в ее жизнь мужчину и чувствовала одновременно и раздражение, и восхищение, и страх, чувствовала, что ее прошлая жизнь испепелилась и уже никогда не будет прежней. 

Первое время Маша еще пыталась задавать себе вопросы: честно ли любить, пусть и тайно, скрытно от всех, этого человека? Александр был женат, он изредка привозил в деревню свою жену, очаровательную маленькую тихую женщину. К чему может привести такая вспышка чувств? К разрушению его ровной и внешне благополучной жизни? Не глупо ли это все? Да и стоит ли один быт, устоявшийся, пусть даже несколько рутинный, менять на другую жизнь, в которой за пару лет появится такая же обыденность и супружеская привычка? Кроме того, религиозные убеждения, несколько, правда, увядшие под решительным натиском родственником, также довлели над влюбленной женщиной, и она беспрестанно спрашивала себя, не страсть ли это? Если да, тогда ничего, не страшно, все остынет, нужно просто время, нужно подождать, потерпеть, и этот огонь погаснет, и сердце утихнет, и оно не будет так судорожно сжиматься от невозможного желания близости.

Однако время шло, день за днем, месяц за месяцем, но ничего не менялось. По-прежнему сердце бешено стучало в груди, по-прежнему Машу обдавало жаром, когда Александр переступал порог ее дома, по-прежнему она не могла понять, почему этот бесконечно близкий ей человек существует параллельно ей, и у него своя жизнь, и своя семья, и дети, и во всем этом какая-то ужасная ошибка судьбы, что-то недопустимое, невозможное, и исправить это уже нельзя. 
И вот теперь он сидит напротив, освещенный лишь светом лампадки. Завтра начинается охотничий сезон и спозаранку Александр вместе с деревенскими охотниками собирается в лес. 

– Знаешь, я тебя боюсь, – говорит он.

– Я тоже… В том смысле, что тебя… – отвечает Маша

– Ты не можешь не понимать, что это когда-нибудь произойдет.

– Да, когда-нибудь произойдет, – эхом повторяет она, – но ведь мы можем это отдалить? Пусть будет, но когда-нибудь потом… Потом… Не сейчас.

– Это смешно, Маша, мы взрослые люди… Это же не рассосется само собой, как девятимесячная беременность.

– Пусть так. Прости, я пока не могу. За этим будет катастрофа, в соседнем доме спят мои родственники, на днях из Москвы приедет Николай, и твои… Как со всем этим быть?

– Глупая ты, Машка. Это твоя жизнь. И больше ничья. Наша жизнь.

– Да, конечно, я понимаю. Но пока страшно… Уже светает. Давай спать. Наверху, на втором этаже, тебе расправлено. 

– Хорошо, – усмехается Александр. – Спокойной ночи!

Маша долго не может заснуть. После этого первого за все время их знакомства разговора, откровенного и честного, она понимает, что любима. И все это не фантазии, не очередные иллюзии, с помощью которых она пытается заполнить пустоту. Это правда. И это реальность. Ее сердце мчится галопом. Она ворочается, счастливо улыбается, прислушивается к шагам за окном. Вот уже и родственники встали. Совсем рассвело, – думает она. – Завтра, может быть, завтра… Или когда-нибудь потом… Но это обязательно произойдет. 

ГЛАВА 16
ГРЕХ
 В соседнем доме тоже не спали. Отец Петр, огорченный вчерашней ссорой  с невесткой, такой бессмысленной и глупой, и, главное, из-за незначительного пустяка возникшей, сначала долго читал, затем, когда уже совсем стемнело, вышел во двор, чтобы зажечь электрический фонарь, и в изумлении остановился перед машиной городского доктора. «Ну вот, опять гости у Маши, опять гуляют, полуночники, свет вон горит, – раздраженно подумал он. – Предупреждай, не предупреждай, а ей как с гуся вода!». Он поспешно вернулся домой и, стараясь не разбудить матушку, залез в свою постель.

– Он еще там? Не уехал? – спросила очнувшаяся от ночной дремы матушка Нина.

– Нет! Свет еще горит.

– Совсем стыд потеряла! Пойду пройдусь, не вышло бы чего…

– Вышло, не вышло! Спи! Что, в первый раз у нее гостят? Не дом, а вертеп какой-то! 

– Заснешь здесь, когда под боком такое творится! – проворчала матушка и, вздохнув, тяжело поднялась с постели, накинула на плечи теплый фланелевый халат и вышла во двор. Тихо, стараясь быть не замеченной, она осторожно подошла к соседнему дому. Ночь была душная, собиралась гроза. Из отворенных форточек доносились еле слышные голоса. Приблизившись к окошку, пожилая женщина на какое-то время замерла, затем, приподнявшись на носочки, попыталась было заглянуть вовнутрь, но сквозь влажное, мутное стекло сложно было чего-то разглядеть. Матушка осторожно протерла стекло рукавом и вновь припала к окошку. Около камина, на низенькой скамеечке, сидел Александр. Чуть поодаль – хозяйка дома. 

На первый взгляд ничего предосудительного в комнате не происходило. Молодая женщина поднялась, вышла в кухню, через мгновение вернулась, чуть слышно что-то сказала. Ее гость кивнул головой и, чуть приподнявшись, подбросил в камин несколько поленьев, они сухо затрещали, на какое-то время осветив комнату. Ни один сторонний наблюдатель не увидел бы в этой мирной картине ничего странного: обычный вечер, радушная хозяйка, приветливый гость, мягкий свет камина. Но припавшая к окну женщина видела многое. Она как никто умела чувствовать движение страсти, своим поистине звериным женским чутьем улавливала малейшие изменения в поведении влюбленных. На нее дохнуло жаром. В комнате происходило недопустимое, невозможное, порочное, то, что разрушает все преграды, все законы, все ограничения.  Попадья видела страсть, трепещущую, еле сдерживаемую, пугающую своей необузданностью. Видела блудливое ложе, блудливые лица, блудливое дыхание. Это была катастрофа, приближение которой она ожидала уже давно. Это было крушение всех планов, всей упорядоченной и так правильно, по-божески выстроенной жизни.

Еще какое-то время она бродила вокруг дома, мимолетом заглядывая в окна, приглядываясь, не промелькнут ли сомкнутые в объятьях тени,  прислушиваясь к немым стонам, вздохам, всхлипываниям. Но дом молчал, там уже давно погасили свет, из комнаты в комнату плыла лишь мертвая, звенящая тишина. Однако, в действительности, ночное бдение встревоженной женщины не имело смысла, матушку Нину уже не интересовало то, что происходило там, за толстыми деревянными стенами. Теперь это было простое любопытство. Картина вырисовывалась понятная, очевидная в своих деталях.  Блуд пролез в святая святых, в семью священника, и теперь нужно было решать, что делать с этой бесовской напастью.

Проснулась она рано и целое утро  ходила  как  в  отупении.  Попробовала  было встать на утреннюю молитву – не внушит ли чего Бог? – но слова молитвы на ум не шли,  даже язык как-то не слушался. Начала было: Царю Небесный Утешителю, и вдруг, сама не зная как, вдруг съехала на лукавого. «Помилуй мя! Помилуй!» – машинально шептала она, но мысли ее порхали  где-то далеко-далеко. Прошлая жизнь дразнила ее, кривляясь в багровых отсветах: то вдруг вспомнила далекий северный город и крохотную пустынную церковь со сценами ада на западной стене, то вдруг увидела картины своей юности: веселье на танцплощадке, смех, вопли подвыпившей молодежи, какие-то сумерки, и в этих сумерках люди, много людей, и все они копошатся, шепчут друг другу сладкие, постыдные слова, стонут от вожделения, судорожно лапают друг друга. Наглые, развратные, похотливые!          
Уж кто-кто, а она, теперь уже не Нина, задорная красавица и хохотунья, а матушка Нина, степенная и богобоязненная молитвенница,  знает, чем награждает страсть. Болью, и отчаянием, и воплями неродившихся детей. Уж кто-кто, а она-то знает эту дрянь, эту звериную течку, сводящую с ума, одуряющую похотливой сладостью. 

Матушка заплакала. Подошел отец Петр, что-то спросил, раздраженно ответил: «И не говори, все уж и так ясно! Эх, Господь попустил же такое!»,  отмахнулся и пошел прочь. Слезы продолжали литься из потухших женских глаз. В этом было что-то горькое, безнадежное и, вместе с тем, бессильно-озлобленное. Злоба, смертная злоба охватила измученную женщину. Она дышала тяжело, прерывисто. «Ничего, мы еще посмотрим, кто кого одолеет, – подумала матушка Нина, – поглядим, как запоет голубушка завтра, когда ее дрянные дела выставятся наружу».

ГЛАВА 17
СПАСЕНИЕ БЛИЖНЕГО

Через два дня после этих событий Александра пригласили на конфиденциальный разговор.  Позвонил ему отец Петр утром и сухим голосом попросил подойти к городскому епархиальному управлению, в здание воскресной школы. В будний день занятия не проводились, классы были пусты, и ничто не могло помешать запланированной встрече.

На пороге врача встретила матушка Нина, она строго посмотрела на гостя и сухо предложила пройти вглубь крохотного класса. Там, за учительским столом, сидел отец Валерий. Он также сухо поздоровался с врачом, откашлялся и начал:

– Александр Леонидович, мне крайне неловко вести этот разговор, но ничего не поделаешь. Обстоятельства таковы, что ни я, ни матушка, не можем делать вид, что ничего не произошло. Матушка, начинай, – кивнул он жене. 

– Доктор, миленький, – ласково проговорила Нина Петровна, – вы даже не подозреваете, в какую ловушку попали. Вы, взрослый человек, семьянин, поддались на уловки этой, – матушка запнулась, подбирая нужное слово, – этой  не вполне вменяемой женщины, я бы даже сказала – не просто невменяемой, а в некотором смысле, одержимой.

Повисло напряженное молчание. О стекло, надоедливо жужжа, билась муха, солнечные лучи, пробиваясь сквозь тяжелые пыльные шторы, волнами освещали крохотное помещение. Было душно. Доктор молчал.

– Вы, вероятно, считаете произошедшее событие чем-то ярким, неординарным, но, поверьте мне, это просто блуд. Давайте называть вещи своими именами.

Александр чуть дернулся и с интересом посмотрел на матушку.

– Вы даже не понимаете, с кем имеете дело… – горько вздохнула Нина Петровна. Она ведь вас просто использует. Скуку заполняет. Безусловно, Маша человек яркий, активный, ей душно в деревне. Но… от церкви далека, помощи от нее приходу никакой, да писательство ее – одна видимость. Тоскует она в глуши, вот и развлекается с кем попало. К сожалению, это не раз уже было, но все это наша семейная тайна. Тяжелая, многолетняя тайна, – матушка скорбно потупилась. – Знать такое и жить с этой женщиной рядом – тяжелое испытание для нас с батюшкой. Но что ж делать? Это наш путь, наш семейный крест.

– Позвольте, вы это, собственно говоря, о чем? – с неуместной усмешкой спросил Александр.

– Только не делайте вид, что ничего не произошло, – побледнев, отрезал отец Петр. – Вы лучше всех знаете, что произошло. 

– Александр, миленький, – опять вмешалась в разговор Нина Петровна. – Ведь Маша… понимаете, не то чтобы не вполне вменяема, она, так сказать, подвержена эмоциональным срывам, психически неустойчива и частенько оказывается в состоянии аффекта. Несдержанна, агрессивна, груба. То плакать начинает ни с того ни с сего, то смеется по пустякам, носится по двору как полоумная. Но, самое печальное, что в этом состоянии она подвержена бесовским атакам.

Доктор невольно улыбнулся – разговор начинал его забавлять.

– Не смейтесь, родненький, – матушка придвинулась к собеседнику поближе. – Вы много не знаете. Пару дней назад Маша подбросила нам на порог грязные ржавые ножницы. Мелочь, казалось бы, но это же очевидное колдовство! А что она вытворяет в бане – уму непостижимо! Из парилки выбрасывает крест, говорит, негоже мыться под распятием. Вы понимаете, какая это чушь! Крест ей помешал понятно почему… Ведьмачит там, без сомнений! Козлиная голова под нашими окнами! О-о-о, эта такая история, не приведи, Господь, кому испытать подобное! А колдовские венки на ее дверях?! Рождественские, говорит. Знаем мы эти уловки! Деревянные рогатые козлята из вокруг ее дома, несколько дней мастерила, словно чокнутая – это, по-вашему, что? Забавы ради? И, самое главное, вы видели демонический знак, который она нарисовала на стене своего дома? Это уже прямая бесовская атака! И все это у нас на глазах происходит! 

– Простите, вы серьезно все это? На дворе двадцать первый век, какое колдовство? – спросил Александр, явно наслаждаясь комедийностью ситуации. 

– Сашенька, вы недооцениваете человека, с которым общаетесь, – терпеливо продолжила матушка. – Бесовщина часто прячется под женским обаянием. Мы не можем с батюшкой вас осуждать, вы здесь жертва, наш долг – предупредить вас. Страшитесь этого общения. Маша на многое способна, ох, на многое… Ей приворожить вас – нечего делать! Еще раз повторяю, страшитесь ее, и чар ее страшитесь. А что до нас, то мы будем смиренно молиться за спасение вашей души.

На этом разговор был закончен. Александр вышел на воздух, вздохнул полной грудью. «Потрясающий бред! – подумал он. – Тоже мне, воспитатели пятидесятилетнего мужика. Ага, сейчас, будут указывать, кого любить и в какой позе! А это мракобесие с душещипательными историями про одержимость. Словно в средневековье окунулся. Банная ворожба и козлиные черепа во дворе – олигофренический бред какой-то!».  

История приобретала неожиданный поворот: еще не свершенное, но столь желанное событие уже оформилось, приобрело зримые черты. И этот разговор, и безусловная уверенность Машиных обличителей в порочной связи, которая лишь обозначилась, пунктирно пульсировала в сердцах влюбленных, неумолимо подталкивали Александра к этой странной женщине. Он опять ощутил присутствие какой-то внешней силы, потока, который захватывает, лишая воли и желания сопротивляться ему. 

«Идиоты, сами открыли дверь, которую я изо всех сил держал на запоре», – подумал он. Результат этого разговора был прямо противоположен замыслу – симпатия к Маше только усилилась. Кроме того, появилось чувство свободы: улетучился страх разрушить семью священника. Потому что разрушать, оказывается, нечего. Никакой семьи нет. Есть царевна-лягушка, на которую силой натягивают лягушачью кожу, мерзкую, слизкую, с вонючим душком провинциального суеверия. 

ГЛАВА 18
СТЫЧКА

Вечером того же дня Нина Петровна встретила свою невестку с необычной благосклонностью. Маша недоуменно глядела на свекровь, не понимая причины такого расположения. О разговоре в воскресной школе она уже знала и весь день была на взводе:  Александр позвонил ей и передал суть душеспасительной беседы. 

– Они уверены, что мы с тобой любовники, – сказал он. 

– Да? Это забавно, –  ответила Маша.

– Значит, нас с тобой больше ничего не сдерживает? – после некоторой паузы спросил Александр. 

– Вероятно, больше ничего… и боятся уже бессмысленно, – улыбнулась она.

– Тем более, мы не убедим никого в обратном, – он опять помолчал, – и нам полжизни придется оправдываться в том, чего не было. 

Дальнейший рассказ о колдовских выпадах против набожных родственников развеселил Машу до слез: «Что, так и сказали: «козлиная голова под окнами и демонические привороты»? Прямо суд инквизиции! Охота на ведьм. Эдак они скоро кострища перед церковным двором разожгут, чтобы деревенскую нечисть повывести. Матушка-то какова, просто Торквемада в юбке! Бродить под окнами, выслеживать, подслушивать, бр-р-р, мерзость какая! Оказывается, что меня все это время как лабораторную мышь под лупой рассматривали! Хорошо, что хоть препарировать еще не начали! Гадость непередаваемая!». 

После этого разговора Маша испытывала противоречивые чувства. С одной стороны, ей было смешно: такой оголтелый мистический вздор развеселил бы любого нормального человека. С другой стороны, она опять почувствовала привычный холодок внутри, опять ощутила себя замурованной в зловонной темнице, где двери заперты и окна заткнуты ветхими тряпками, и дышать от этого смрада нечем. В последнее время Маша почти перестала замечать гнусность обстановки, в которой оказалась по воле судьбы. Бесконечная канитель нравоучительных разговоров, празднословие и религиозная агрессивность родственников перестали ее раздражать. Однако такое беспардонное вмешательство в ее жизнь, домыслы, обвинения, пошлое ковыряние в семейных бытовых проблемах, которые, оказывается, еще и колдовством каким-то средневековым окрашены, застали молодую женщину врасплох. 

Пошлость имеет огромную силу. Обрушиваясь на нормального человека, она сначала вызывает очевидное замешательство, недоумение, а затем, словно черная дыра,  быстро опутывает и забирает в свои тиски. Всякий, попавший в лапы пошлости, вынужден притупить свои чувства: обоняние, зрение, слух, одеревенеть, отупеть, чтобы не отравиться ядовитыми испарениями. На какое-то время Мария почти утратила эту чувствительность к пошлости, ежедневно сталкиваясь с банальностью и мелочным церковным цинизмом, она словно застыла, окаменела и отмахивалась от празднословных назиданий скорее по привычке. Но теперь все изменилось. Казалось, она вынырнула из морока и, сделав первый вздох, наконец-то увидела свет. Поток, живой, свежий, ворвался в ее жизнь и вынес все ложное и фальшивое. А главное, исчез страх, и Маша, в недоумении оглядываясь вокруг, не могла понять, что заставляло ее так долго играть по чужим правилам, подчиняться, терпеть это невыносимое притворство. Но только сейчас, после нравоучительной беседы своих родственников с Александром, она поняла, что отмалчиваться больше нельзя и что люди, живущее рядом с ней, способны  на многое. Ради сохранения своего покоя, ради собственного благополучия они проглотят и выплюнут любого, вставшего у них на пути. 
– Машенька, голубушка, сумочки помоги мне донести, а то ножки мои совсем устали, целый день без устали, а годы-то уже не те… – в голосе матушки не чувствовалось ни упрека, ни обиды. 

Маша с интересом посмотрела на свекровь. «Потрясающая актриса! – подумала она. – Ей бы в театре цены не было! Опять, что ли, в игры решила поиграть со мной?».

– Вы встречались с Александром? Зачем?

– Батюшка сегодня был вынужден поговорить с ним, – скорбно ответила попадья и, поставив тяжелые пакеты на землю, внимательно посмотрела на свою невестку.

– По какому праву?

– Странный вопрос… Что значит, по какому праву? По праву духовного пастыря.

– Духовного!? Это право дает вам ерундой заниматься? 
– Какой ерундой? Духовная беседа – это, знаешь ли, деточка, не ерунда.

– Гадости обо мне говорить, чушь молоть – это нормально? И все это по духовному праву?!

 Матушка опешила и некоторое время недоуменно смотрела на Машу

– Да как же ты можешь? – искренне удивилась она. – Где ты набралась этакой наглости? Тебе бы затаиться, помолчать, а ты… Другая бы в ноги бросилась, ползала бы у ног, ноги целовала бы, прощения отмаливая, а ты… Как потом в глаза нам смотреть будешь? Если же у нас кто не по-божески живет, если кто против Бога поступает, грешит, дурные дела делает, тогда он действительно виноват и заслуживает, чтобы его осуждали. А ты сама смелости набралась и набрасываешься на меня! Смелости где набралась после такого-то стыда? И хоть бы раскаялась! Хоть бы поняла, что матушку да батюшку обидела! Ну, сделала грех – ну и раскайся! Попроси прощения! Простите, мол, матушка, что так вас огорчила! Ты вот со мной сейчас разговариваешь, наш хлеб-соль ешь, не брезгуешь, живешь рядом с нами, а я молюсь о тебе постоянно, думаю, дай своей добродетелью образумлю… Может, после моих молитв ангел-хранитель наставит тебя на путь истинный, не отвернется от тебя, от такой-то…

Слова, вылезавшие из попадьи, были такими же бесцветными и вязкими, как она сама, они бесконечно тянулись, цеплялись друг за друга, опутывали густой слюной, и Маше на какое-то мгновение показалось, что она опять погружается в тягучую трясину бесконечного пустословия. «И не захлебнется же своей болтовней!», – раздраженно подумала она и встряхнула головой, чтобы отогнать этот морок:
– Когда вы так говорите, у меня ощущение, что вы бредите! 
– Брежу!? – охнула матушка Нина. – Я что, по-твоему, не в своем уме? Сумасшедшей меня выставить хочешь? О своей душе бы подумала! Погибаешь ведь…

– О своей душе я позабочусь сама, но если вы еще когда-нибудь сунете свой в нос в мою жизнь, я собираю вещи, и ни меня, ни моих детей вы никогда больше здесь не увидите! Вас это устраивает? Тогда, пожалуйста, продолжайте кудахтать во все стороны. 

– Да как же это ты… Угрожаешь? Мне!? Я своими глазами все видела… Своими глазами! Страсти-мордасти все это! Очнешься ведь когда-нибудь, на коленях приползешь прощения молить, но поздно будет, сама опозоришься и нас с батюшкой опозоришь! 

– Послушайте, когда-нибудь этот бред прекратится? Фантазии ваши когда-нибудь прекратятся? И вообще, вас что, никогда не учили, что жизнь других людей нужно уважать, что нельзя вмешиваться в чужую судьбу? Откуда эта убежденность в собственной исключительности, собственной непогрешимости? Вы чего под окнами-то ходили, чего вынюхивали? Как же мне объяснить вам, что это стыдно? Подглядывать, подслушивать, сплетничать – стыдно! Стыдно! Я еще раз повторяю, это моя жизнь и мой выбор. Каким бы он ни был. Вы меня услышали?

– Ты о моем стыде говоришь? Да как язык твой поворачивается говорить такое? Мне стыдиться? Мне?!
 –   Боже, кому я это говорю? – Маша махнула рукой и пошла прочь.

С таким отпором попадье уже давно не приходилось сталкиваться. Она растерянно смотрела вслед удаляющейся невестке. «Да-а, – подумала она, – спасать надо девку, рогатый ее совсем одолел. Ишь, как взбеленилась вся! Набросилась, разве что не с кулаками! И говорила ерунду какую-то. Меня стыдить надумала! Умничает все, но мы-то знаем этих умников! Ничего-ничего, отмолим пропащую, никуда она, голубушка, от нас не денется!».

ГЛАВА 20
ПАРЕНИЕ

Через два дня после этих событий домой наконец-то приехал Николай. Будучи натурой творческой, нервически ранимой, он был болезненно чуток к чужим эмоциям и, конечно, не мог не заметить очевидной перемены, происшедшей в его жене. Она выглядела какой-то отрешенно счастливой, была немногословна, с ее губ не сходила тихая улыбка.

– Ты какая-то не та стала, – удрученно говорил Николай, –  не влюбилась ли в кого?  

Маша блаженно качала головой: «Нет, нет, что ты! Конечно, нет!». Но весь ее вид, свечение и легкость, исходящие от нее, говорили об обратном. Николай заметно нервничал: «Мать какую-то ерунду о тебе говорит, совсем сдурела со своими подозрениями». «Ее мозг умер еще до того, как она родилась» – беспечно отмахивалась Маша и опять погружалась в свое отрешенно счастливое состояние. Мир вокруг нее стал другой. Все стало иным: и запахи, и звуки, и ощущения. Иногда ей казалось, что с этим внезапно обрушившимся чувством она не справиться, и бешено стучащее сердце выпрыгнет из груди и, расколовшись, рассыплется на тысячи сверкающих осколков. Было непонятно, что будет дальше и как с этим жить. Очевидно было лишь одно: к прошлой жизни она никогда не вернется и если Саши не будет рядом, то пустота, отчаяние и безысходность окончательно поглотят ее. 

Не замечала Маша и того, как изменился сам Николай. В нем появилась уверенность, твердость. Его дела на работе шли как нельзя лучше, и те проекты, которые до этого разрушались еще в зачаточном состоянии, неожиданно обретали весомость. Теперь он редко приезжал в деревню, хотя деньги жене и сыну переводил регулярно. Деревенская жизнь отошла для него на второй план, Москва опять распахнула свои объятья, теперь уже одаривая и признанием, и нужными связями, и деньгами. В Николае опять проснулся московский денди, он вновь стал смотреть на родителей свысока, сорил деньгами и высмеивал обывательскую пошлость местных провинциалов. Казалось, что сбывается все, к чему он так долго шел, что жизнь налаживается и вот оно – счастье. Уже в руках. Но Маша… Отношения с женой совсем разладились, чувства почти выветрились, осталось лишь раздражение. Глухое, тоскливое. Николая раздражала странная взбудораженность жены, ее отстраненность и холодность, равнодушие к быту, к привычным семейным дрязгам – ко всему, что так долго было частью ее жизни.

– Я тебя не понимаю, вот-вот и мы получим все то, что так долго хотели – говорил он, – а у меня создается впечатление, что тебе ничего этого не нужно. Я ради кого вкалываю дни наполет, в съемных московских квартирах живу? Ради кого? Мне самому ничего не нужно, и здесь, в деревне, я прекрасно себе жил. Работаешь, надрываешься, к заказчикам приспосабливаешься, к их обывательским вкусам, угождаешь, смиряешься, а от тебя никакой благодарности! Смотришь на меня фюрерским взглядом, ходишь ошалелая какая-то, родители своей религиозной чепухой мозги промывают … Возвращаться не хочется… Здесь ни дом, а черт те что! Хоть и не приезжай вовсе!

Семейная жизнь разрушалась на глазах: Маша парила в облаках, недоуменно смотрела на мужа, словно видела его впервые, брезгливо вздрагивала от его прикосновений, не расставалась с мобильным телефоном – словом, была очевидно влюблена.

 Целыми днями озадаченный муж составлял астрологические карты, пытаясь найти ответы в бесчисленных планетных сикстилях, тригонах и квадратурах. Многолетние занятия астрологией не прошли даром, и в замысловатых узорах космограмм Николай видел многое. 

– У тебя период соединения Урана с Венерой, а это неожиданное изменение судьбы, трагические перевороты, соблазны, искушения, неразборчивость в связях … Берегись, – говорил он. – Стремление к свободе, к разрушению всего, безумная страсть – тебе это надо? Все это так пошло, примитивно… Все это отдает каким-то гнусным звериным душком. Просто физиологическая течка на фоне планетарных атак. 
– У меня нет никого, – беспечно отвечала Маша, понимая, что муж не верит ни единому ее слову.

– Твоя квадратура солнца и луны разрушительна, и единственный, кто делает тебя устойчивой, это я, – он показывал жене свою космограмму, исчерченную зелеными аспектами. – Видишь, это гармоничные линии на моей карте. Я уравновешиваю твой хаос, твою внутреннюю расколотость, без меня ты рассыплешься.  Тебя может спасти лишь жертвенность, полное растворение в семье, в нас с Игорьком. Вспомни об архетипе великой целительницы. Жертвенность, доброта, забота о нас – вот что тебя спасает. Кроме того, великое благо, что мы живем рядом с моими родителями. Их молитвы, как бы мы не иронизировали на этот счет, выравнивают твою нравственную путаницу, твою внутреннюю неразбериху. Ты не должна об этом забывать. 
– Да, конечно, конечно, – отвечала Маша. Но привычные рассуждения о кармическом браке, о внутреннем духовном раздвоении, которое может выровнять лишь он, ее муж, человек исключительных дарований и способностей, о нравственном долге перед теми, кто отмаливает ее врожденные духовные изъяны, больше не действовали на влюбленную женщину. «Странно, что за такими пышными словами может скрываться пустота – думала она, – пустые скорлупки, бесконечная пустая болтовня». 
По вечерам Николай читал «Анну Каренину», чтобы соотнести события своей распадающейся семейной жизни и драму героев Толстого. «У тебя кто-то есть, да? да?» – бесконечно спрашивал Николай жену и, не получая ответа, опять уезжал в Москву, туда, где нет ни этой, ставшей уже совсем чужой женщины, ни этого постылого дома, ни родителей, с их участливыми, сострадательными взглядами. 
ГЛАВА 20
БИБЛЕЙСКАЯ НАПАСТЬ

Однако разрушение деревенской идиллии было связано не только с вторжением в этот закрытый, тщательно оберегаемый мир внешнего человека. Другая, более жестокая напасть обрушилась на семью священника. У отца Петра обнаружили редкое, неизлечимое заболевание. 

На фоне этой древней, библейской болезни, которая подобно апокалипсическому зверю пожирает плоть  еще живого человека, превращая его в обезьяноподобного уродца, все казалось мелким, несущественным. 

– Что ж это за наказание? – печалилась матушка. – Жили себе мирно, не грешили, Боженьке молились, а тут вдруг напасть такая! Машенька, – обращалась она к своей невестке, – спроси у своего доктора, может, мы не поняли чего? Диагноз, может, ложный? 

Бедного батюшку таскали по врачам, прослушивали, просматривали, делали бесчисленные инфекционные посевы, но … и провинциальные врачи, и столичные светила вздыхали и, скорбно качая головой, диагноз подтверждали. 

По ночам матушка Нина, мучимая новыми страхами, плакала. Ей было жалко мужа, жалко себя. «Жили себе потихоньку да помаленьку, не торопясь, боженьке всегда исправно молились, а тут экая беда!  Господи, за что ж такая судьба нам? – сетовала матушка. – Господи, за что? За милосердие, тобой же посланное, нас наказываешь? Всю жизнь людям отдавали! Молились за убогих грешников, от радостей жизни отказывались во имя чего? Чтобы на старости лет столкнутся с такими испытаниями?». 

Смутные подозрения рождались в ее уме. «Может, чего не так мы делаем, – думала она, – может, какие грехи неисповеданные  есть, может, чего не видим в делах своих? «Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего!», – читала попадья великопостную молитву Ефрема Сирина,  надеясь, что Господь вразумит ее, сжалится и чудом своим, благодатью своей  божественной исцелит ее батюшку, уничтожит эту пакость, эту Печать зверя, этот знак отверженных библейских грешников. Во сне матушке приходили страшные образы, она видела сухопарых, жилистых уродцев с лицами, напоминающими смеющихся фавнов, и телами, изъеденными крупными лиловыми язвами.  

Матушка с ужасом смотрела на мужа и видела, как меняются его очертания. И без того худенький, он еще больше осунулся, побледнел, истончился весь. Когда-то подогнанная по фигуре ряса теперь смотрелась мешковато, реденькая бородка совсем побелела, он стал молчалив, а главное – у него появилось какое-то чужое, отрешенное выражение глаз, словно батюшка уже смирился со своей болезнью, опустил руки и ждет неизбежного конца. По привычке он еще нагружал себя домашней работой: что-то без конца мастерил, выпиливал, шлифовал, но теперь в его движениях появилась плавность, неторопливость, порой он останавливался  и задумчиво смотрел вдаль, словно там, поверх темнеющих верхушек деревьев, он видел нечто особенное, сокрытое от глаз простого человека, и это нечто наполняло его тихой грустью и давало силы жить. 
По вечерам он вновь приходил к Маше, привычно садился около камина, наливал бокал вина, чаще всего молчал, печально глядя на тлеющие в камине угли. Как мелко и ничтожно, несущественно перед лицом приближающейся смерти выглядели семейные склоки, это бестолковое цепляния друг друга, подозрения, обвинения, угрозы… И, в конце концов, так ли важно, кто кого любит, кто с кем спит, кто как верует? Имеют ли смысл  наши тревоги, наше бессмысленное, муравьиное мельтешение перед неизбежным финалом? Ничего не имело смысла, важен был лишь финал, но он вырисовывался не просто пугающим, а безобразным. Уродливое, распадающееся тело и стыд. Глухой стыд. Потому как священник, врачеватель душ человеческих, не может быть осквернен этой постыдной болезнью, этой печатью отверженных грешников.    

Батюшка испытывал мучительный страх смерти, но к этому страху примешивалось странное, непривычное ощущение любви ко всему живому: и к деревенским старушкам, пахнущим нафталином и скотным двором, и к развязным охотникам, устраивающим на близлежащей базе субботние перестрелки, и к любопытным, вечно сующим свой нос в семейные дела соседям, и к Маше, строптивой, лживой, но бесконечно близкой и родной. 

ГЛАВА 21
ВЕЛИЧИЕ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ

Прошло несколько месяцев. За это время многое изменилось в семье священника. Батюшка вновь ожил, окреп, в его взоре появилась прежняя твердость и нетерпимость к человеческим слабостям. Матушка тоже воспряла духом и с удвоенной силой бросилась на борьбу с грехами, коими в избытке были наделены окружающие ее люди: не достаточно окрепшие в духовной брани прихожане, деревенские бездельники, праздно шатающиеся дачники и беспечные родственники во главе с распустившейся вконец невесткой.
Что же было причиной столь неожиданных изменений? Величие медицинской науки! Отфильтровав бесчисленное количество врачей, их советы, рекомендации и предупреждения, матушка Нина остановила свой выбор на известном медицинском светиле, профессоре кафедры клиники кожных и венерических болезней Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга. Пожилой доктор мельком взглянул на кипу врачебных заключений и, с удивлением глядя на необычную семейную пару, совсем потерянного священника в длинной черной рясе с блестящим крестом на груди и его жену, дородную свежую даму с невыразимо скорбным лицом, участливо произнес:
– Полвека еще проживете! Слава богу, есть гормональная терапия, и то, что лет двадцать назад сожрало бы вас за пару лет, теперь легко купируется. Излечить – не излечим, но… жить с этим можно!

– Как? – не веря своим ушам прошептала дама, – пару таблеток в день и все? Здоров? Не может быть!

– Ну, здоров – это вы, матушка, погорячились. Системные эффекты, безусловно, будут. Гипокалиемия, синдром Кушинга, потеря мышечной массы, психические нарушения, делирий, да много чего еще, но… все это переносимо по сравнению с основной болезнью.
– Доктор, миленький, да вы наш спаситель! – оживилась Нина Петровна и, мельком взглянув на мужа, продолжила – А на нас эта болезнь перекинуться не может?  
– Этиопатогенез заболевания в настоящее время остается до конца невыясненным, – вздохнул профессор. – Аутоиммунное заболевание, вызываемое представителями группы ретровирусов. Инкубационный период длительный – лет двадцать пять. Поэтому… соблюдение правил личной гигиены не повредит ни вам, ни вашим родственникам. 
На этом и распрощались. Мудреные термины, произнесенные гениальным профессором, матушка не уразумела, очевидным был лишь факт безоблачной и, главное, продолжительной жизни. Пятнадцатиминутная беседа с всезнающим доктором окрылила Нину Петровну. Неподъемная тяжесть свалилась с ее плеч.  Страхи, сомнения, зачатки самобичевания испарились в мгновение ока, мир вновь выстроился правильным и понятным образом. Удивительна все же сила науки! То, что еще день назад казалось жуткой трагедией, обернулось пустяковой историей незначительного недомогания. 
Матушка ликовала, хотя и понимала, что счастье ее  не будет полным, пока не найдет она ответ на давно мучивший ее вопрос: за что Господь наградил батюшку пусть, как теперь выяснилось, и не смертельной, но все же не совсем понятной и, главное, не совсем приличной болезнью. Нина Петровна размышляла над этим довольно долго. Два часа, а именно столько мчался скоростной «Сапсан» из Петербурга до небольшого провинциального городка, она думала о причинах загадочного недуга с «неясным этиопатогенезом». К концу пути ответ вырисовался сам собой. Нет ничего тяжелее родительской заботы о погибающих детях, нет ничего тяжелее душевных мук того, кто видит падение ближнего. Бессонные ночи, беспрестанные молитвы, эта постоянная, не переходящая тяжесть в сердце – все это не могло пройти бесследно. «Бедный, бедный батюшка!»  – матушка с нежностью погладила по плечу спящего в кресле мужа. 
За окном мелькали серые деревья, с бешеной скоростью проносились телеграфные столбы, покосившиеся деревянные избы, здания крохотных железнодорожных станций. «Бедные, бедные мы! Все силы людям отдаем, цервушку божию бережем-восстанавливаем, трудимся без устали, а ради чего? Ради чего надрываемся? Ради спасения ближнего! Своим здоровьем, своей жизнью платим. Полностью людям отдаемся! Без остатка! А в ответ никакой благодарности. Никакой! Только склоки и интриги. И зависть недоброжелателей. Сплетни и клевета… Бедные, бедные мы. То ли еще будет! Скорби, скорби впереди, и искушения. 
И спрятаться негде. Раньше хоть дом был, а теперь бордель какой-то! С пьянками, ночным галдежом и шашнями под окнами. Бедный, бедный батюшка, ему покой нужен, а здесь разве отдохнешь, расслабишься? Ох, беда-беда! 
Надолго ли нас хватит? Утром как встанешь, как увидишь эту блудницу и знаки ее на стене намалеванные, так тошно становится, мочи нет! Ворожит все, порчу наводит… Ох, ох! – екнуло сердце у матушки. – Вот оно что! Как это я раньше не догадалась? Она это! Она толкает его в могилу! Ее рук дело! Бесовской знак на стене, козлы под окнами, срам неприкрытый… Землю осквернила, дом опоганила, а теперь и извести нас замыслила, блудница. На святость набросилась! Скверна-то на добродетель всегда нападает! Приютили, приголубили змею! Болезни адские на нас насылает! Точно! Яснее ясного! Изведет, а там и добро наше прикарманит, годами нажитое! Ой-ой!». Образ окаянной невестки вырисовывался вся яснее и яснее. «В ней причина всех наших бед, в ней, в ней – как заклятие повторяла попадья. – Самка похотливая! Сама в бездну падает и нас за собой тянет! В ней, в ней все зло! Мерзавка!
– Нинушенька, что с тобой? – спросил проснувшийся батюшка. 
Нина Петровна беззвучно шевелила губами.
– Матушка! Ты никак молишься в дороге?

Попадья медленно повернула голову и посмотрела на мужа. В ее потемневших глазах было столько ненависти, что батюшка невольно сжался. «Экая духовная брань у нее внутри, экое нетерпение ко греху, – подумал он, – вот кого наградил Господь молитвенным даром! И меня отмолила, и себя, и всех нас отмолит. Силища-то какая! Вот она – дорога к святости». 

ГЛАВА 22
ВЫБОР
В тот день Александр опять приехал. На этот раз не один. Рядом с ним, улыбаясь, стояла  Татьяна, его жена. Маленькая, тихая женщина. Маша, привычно изображая радушную хозяйку, щебетала, пытаясь за пустыми, незначительными фразами скрыть свое замешательство. Садитесь, садитесь, здесь удобнее, от камина тепло идет, попробуйте моего домашнего вина, не кислое, нет? Может, настойку лучше? На лимоннике, на можжевеловых ягодах…У нас все по-прежнему, во дворе осеннее ненастье вконец расквасило дорогу, машина вязнет в мокрой жиже, хорошо, что хоть дорожки к дому сделать успела… Смотрите, как красиво блестит мокрый гранит, и как здорово здесь, дома, сидя у камина, слушать, как дождь стучит по крыше… А в лесу грибов полным-полно: рыжики, опята, –  вчера с Игорьком притащили полные корзинки…

Александр слушал, тихо улыбаясь, его жена смотрела на Машу добрым, ласковым взглядом. Полная семейная идиллия. Абсолютное семейное счастье. Предупредительный, чуткий, нежный муж, трогательная в своей наивности жена, а главное – почти тридцать лет совместной жизни! Общие проблемы, общие радости, два выросших сына и этот счастливый блеск в глазах женщины… Такие глаза могут быть лишь у того, кого любят, кто не сомневается в правильности, предсказуемости своей жизни, кто даже не подозревает, что может быть иначе. «Что я делаю? – в отчаянии думала Маша, глядя на свою соперницу, такую милую, очаровательную, улыбчивую. – Я вот-вот отниму у тебя самое дорогое, самое важное в твоей жизни! Почему же ты этого не видишь? Почему ты светишься счастьем, словно ты неуязвима, словно вокруг твоей жизни возведена нерушимая Китайская стена? Почему ты не чувствуешь во мне угрозу, ведь еще полшага, и я окажусь воровкой, безжалостной и беспринципной, а ты будешь выть от одиночества и отчаяния? Господи, помоги! Господи, помоги!

Почему же ты ничего не видишь? Приезжаешь в мой дом, счастливая, наполненная, и не чувствуешь угрозу? Не видишь, как я прячу глаза, как отчаянно ссорюсь с твоим мужем, пытаясь за резкими словами скрыть то, что разрывает меня изнутри. Не видишь, как он не может сдержать своей ярости и так откровенно, несдержанно ревнует меня ко всему: к моему мужу, к моим друзьям, к моей прежней жизни, к моим увлечениям, ко всему миру, где по какой-то нелепости, по какой-то ошибки судьбы нет его. 

Почему же ты ничего этого не видишь, маленькая женщина со счастливыми глазами? 

Говорят, что тот, кто не хочет видеть, хуже слепца, что это безумие – закрывать глаза на все, что может пошатнуть понятную, предсказуемую, комфортную жизнь. Может, и так, но можно ли  ломать чужие жизни только потому, что от любви тебя разрывает на части? Даже если это надуманная, иллюзорная жизнь. Говорят, в любви правил нет. Возможно, и нет.
Потому что, отказываясь от любви из-за чувства вины, из-за страха причинить боль своим близким, из-за жертвенных порывов раствориться в детях, из-за осуждающих ухмылок за твоей спиной, из-за возраста, наконец, – отказываться от любви во имя всего этого – преступно. 
Без любви мы ничего не стоим, только любовь избавляет нас от лжи, от страданий, от изломанного мира, в котором одиночество в порядке вещей, где ложь стала частью нашей натуры, где каждый разыгрывает давно осточертевшую ему семейную роль, балансируя на грани нервного срыва, боясь сделать шаг к свободе, к своей мечте. 
Страшно ли мне? – думала Маша. – Конечно, страшно. До одури. До нервных судорог. До рвотных позывов. Страшно. 

Потому что там, за чертой, может быть еще хуже.

Потому что, сделав этот шаг, ты можешь оказаться в еще большей ловушке. 

Потому что это может обернуться самоуничтожением и, кроме страдания нашим близким, тем, кто нас любит и кто нежен с нами, ничего не даст.

Потому что ты можешь разбудить в себе дракона, который, насытившись твоей страстью, в конце концов, сожрет и тебя.

Потому что рыцари на белом коне – это вымысел, химера, это миф, манящий и лживый. 

Или, может быть, все же есть исключения из правил, и ты встретила настоящую любовь, без которой ты лишь медь звенящая? Любовь, которая испепелит твое одиночество и наполнит смыслом твою жизнь? Ведь не может быть, чтобы все эти романтические истории о бесконечной любви, о мистическом слиянии двух половинок в один сияющий образ, о предначертанной еще до нашего рождения встрече, о тихой старости рядом с любимым, ведь не может быть, в самом деле, чтобы все это было ложью.  

Маша смотрела на своих гостей, на бесконечно близкого ей мужчину, который из-за какой-то ужасной ошибки судьбы существует в параллельном, чужом мире, на его счастливую жену, и понимала, что исправить уже ничего нельзя. Все будет так, как должно быть. 
ГЛАВА 24
ОХОТА

Татьяна уезжала из города на несколько дней. Стоя на перроне, она поцеловала мужа и сказала:

– Не скучай тут. Поезжай в деревню на пару дней, на охоту.

Александр поежился. «Ну да, на охоту, – подумал он. – Если бы только на охоту…». Отношения с Машей достигли той критической точки, когда нужно было или расставаться, или переходить на следующий уровень. Ни к тому, ни к другому Александр был не готов, хотя и чувствовал приближение неминуемой развязки. 

Вечером, после работы, он вернулся в пустой дом, запустил внутрь собаку, пушистую западносибирскую лайку, накормил ее, сварганил незатейливый холостяцкий ужин, яичницу с пятью оранжевыми глазками, налил в бокал «Рябину на коньяке» и включил свой любимый старый вестерн «Дилижанс».
Внезапно зазвонил телефон. «Пациенты, наверное», – раздраженно подумал Александр и нажал кнопку ответа.

– Саша! Говорить можешь? – заорал на другом конце провода Ленька Якут.
– Могу.

– Давай, приезжай сейчас на базу! Тут твой друг Коричневый вернулся, ходит вокруг лабазов третий день и орет. Мужики на вышках боятся сидеть, охоты никакой. Короче, приезжай и сам разбирайся со своим зверем. Он ведь не отстанет.

 – А что, самим не убить?

– Да он не выходит, ходит и ревет только. Все зверье разогнал, и кабанов тоже. Короче, медведь твой, ты сам с ним и разбирайся!
Это было предложение, от которого невозможно было отказаться. Александр вздохнул, ощутив внутри знакомый холодок опасности. 
Коричневого он подстрелил дней десять назад. День тогда был хмурый, дождь лил как из ведра – для охоты самая отвратительная погода. Бесцельно промаявшись несколько часов, Александр вышел из леса еще засветло и направился в сторону деревни, предвкушая, как придет в Машин дом, переоденется в сухую одежду, выпьет чашку горячего кофе.  Представлял, как приятно будет сидеть в тепле, и слушать треск горящих в печи дров, и смотреть, как вокруг стола хлопочет тайно любимая им женщина. 
Когда вдалеке уже виднелись крыши домов и до деревни оставалось пройти лишь один поворот лесной дороги,  Александр увидел медведя. Сначала охотник принял его за лося, за взрослого теленка, настолько тот был огромен. Медведь стоял к Александру спиной и что-то нюхал на дороге. Его мокрая шерсть завивалась на гачах забавными кудряшками. «Вот это чутье, – подумал охотник, – это же он мои следы входные разбирает! Я прошел здесь четыре часа назад, и все это время, не переставая, лил дождь». 
Между охотником и его добычей было шагов пятьдесят, пустяк для карабина.  Александр подошел поближе, чтобы не мешали свисающие над тропой ветви деревьев, поднял карабин и замер. Медведь по-прежнему стоял задом, принюхиваясь к следам на дороге. Он упорно не хотел подставлять охотнику ни голову, ни хотя бы бок. «Выстрелю в зад, он вскинется, вторую пулю пущу между лопаток»… После выстрела медведь подпрыгнул, вытянувшись во весь рост, и, вскинув вверх передние лапы, взревел. Александр слишком резко дернул затвор – второй патрон заклинило. Медведь, словно взбесившийся бульдозер, с ревом развернулся, а затем одним прыжком исчез в лесу. 

По рации доктор связался с охотниками, те примчались на старом Уазике довольно быстро, и несколько часов охотничья бригада вместе с собаками прочесывала окрестности. Все было напрасно – медведь словно растворился. Собаки вернулись на базу лишь утром. Шерсть у одной была в крови, и охотники решили, что зверь умер, тем более, что следов этого лесного исполина с тех пор в лесу никто не видел. 

Но теперь он вернулся. Раненый медведь около деревни – серьезная проблема. И решать эту проблему по законам охотничьей этики должен тот, кто ее создал. 
«Ну что ж, – подумал Александр, – медведь, так медведь. Зато у меня будет отмазка на день-два от принятия решения с Машей. А может, зверь меня и прикончит, и проблема разрешится сама собой, – доктор засмеялся, –  вот и будет тебе, Санька, Божий суд. В лице оскорбленного медведя».
Якут молча сопел в трубку.

– Ладно. Ты-то едешь? – спросил его доктор, – а то я успел уже рюмку выпить.

– Не, не могу. Обещал Таньке смеситель поменять. А тебя когда рюмка останавливала? Увидишь своего оппонента, протрезвеешь.

– Иди ты знаешь куда, «смеситель»! Скажи, через час буду.
Доктор с сожалением посмотрел на «Рябину» и пошел готовить кофе. Опять зазвонил телефон. 
– Это я, – сказала Маша. – Ты не приедешь сегодня? Мы с Игорьком одни. Скучаем. Коля опять в Москве, у ортодоксов праздник какой-то.

– Может, и заеду, но могу надолго зависнуть в лесу. Если будет совсем поздно, переночую на базе, а к вам загляну утром.

– Я подожду тебя, даже если будет поздно. Приезжай… У меня здесь пара несмотреных сезонов «Доктора Хауса», лягу затемно.

– Я постараюсь, но ты все же не жди, – ответил Александр. Думать о том, что произойдет, если он останется ночевать у Маши, было невыносимо. 

Он повесил трубку и какое-то время стоял неподвижно, глядя в окно, затем подошел к сейфу и достал дробовик. «На дальней дистанции стрелять не буду, – подумал он, – а если придется в упор – не родился еще тот медведь, который выдержит выстрел двенадцатого калибра». 
Охотничья база была пуста, когда Александр прибыл на место, и он пошел в лес один. Лабаз находился недалеко от базы, рядом с полем, засеянным овсом. Сооружение это было довольно хилым: наспех сколоченные ступеньки да деревянный настил, прикрытый шифером. Однако на площадке сверху можно было даже лечь, согнув ноги. Александр положил ружье, чтобы не уставали руки, и стал ждать появление медведя. Приближались сумерки. Было хорошо и спокойно, по-осеннему тепло. Все живое, намаявшись за день, постепенно затихало, лишь изредка над лесом переговаривались сороки да в ближайшей низине вскрикивал дрозд.
Первый медведь пришел около шести вечера. Сумерки – любимое медвежье время. Косолапый шел осторожно, беспокоя лишь птиц, которые, едва заслышав его шаги, с шумом поднимались вверх. Метров в двадцати от лабаза протекал ручей, и Александр слышал, как медведь пьет. Перейдя ручей, лесной бродяга остановился в зарослях, у кромки леса, и стал нюхать вечерний влажный воздух, стараясь угадать, нет ли поблизости человека. Вдруг медведь затих и растерянно фыркнул. 
К лабазу с противоположенной стороны овсяного поля шел кто-то огромный. Шел нагло, не по-медвежьи. Сначала захрустели сучья под тяжелыми лапами, затем Александр услышал, как шмякнулась отброшенная в сторону деревянная колода, наконец, до него донеслось хриплое стариковское дыхание зверя: «А-а-х-хе, а-а-х-хе…». Этот зверь не крался, не стеснялся себя выдать. Из леса выходил хозяин.
Первый мишка стремительно рванул в чащу, с разбегу шлепнувшись в ручей. Хруп, хруп… Наступила тишина. Сидящий на лабазе замер. Хорошо тому, у кого нет никаких обязательств. Стало страшно – беги, видишь того, кто сильнее тебя – уходи в сторону. Александр поежился. «Нам бы такую непосредственность, – подумал он, – а то сиди здесь, жди, пока эта громадина выйдет к тебе». Новгородские медведи редко бывают больше шести пудов весом, так что Александр почти не сомневался, что это его стреляный крестник. Косолапый подошел к опушке, и, не выходя из леса, плюхнулся на землю недалеко от лабаза. 
Около часа сидящий на лабазе охотник и зверь, притаившийся внизу, прислушивались друг к другу. Медленно погасло вечернее небо, затих птичий щебет, почти совсем стемнело, и только откуда-то снизу по-прежнему доносилось хриплое дыхание медведя. Непонятно было, кто здесь охотник, а кто добыча. 
Но стоило Александру чуть шевельнуть затекшей ногой, как зверь поднялся и бесшумно, не выходя на открытое место, по кромке леса направился прямо к лабазу. Чуть-чуть хрустнула ветка, еле заметно колыхнулись верхушки мелкого ельника. Медведь уже не таился, он начал свою охоту. Охотник быстро сел, развернулся лицом к лесу и поднял ружье. Раненый медведь – зверь опасный. Злой и мстительный… До земли было около трех метров – всего ничего! Помост лабаза, приколоченный к старой разлапистой ели, опирался на два вкопанных в землю столбика, сантиметров десять в диаметре каждый, между опорами были наспех приколочены деревянные ступеньки. Александр представил, как медведь легким движением лапы вышибает опору и начинает борьбу. Без правил. На выживание. На смерть. «Хрен тебе! – подумал охотник. – Покажись только, польем тебя свинцовым дождем!». Он снял ружье с предохранителя и замер, ожидая нападения. Однако медведь явно был не глупее своего преследователя. Косматый остановился за елкой, надежно закрывающей его тяжелыми ветками, и заревел. 
Ощущения были непередаваемые. Доктор почувствовал не просто страх. Это было какое-то глубокое, утробное ощущение приближающейся смерти. Он увидел, как дрожит ствол ружья, как дрожат руки, понял, что трясется весь, с ног до головы, трясется так сильно, что даже лабаз качается. «И чего я сюда приперся? Сидел бы себе дома на диване, пил «Рябину» и смотрел кино». Медведь продолжал реветь. «Да ты, косолапый, на испуг меня хочешь взять, – внезапно понял Александр. – И сам боишься не меньше моего, раз не нападаешь, а только орешь!». Охотник облегченно вздохнул, откашлялся и прикурил сигарету. Дрожь в руках постепенно утихла. Косолапый озадаченно заткнулся, шумно втянул воздух и фыркнул. 
– Теперь поговорим? – крикнул охотник медведю. – Ты чего притих там? Чего приперся сюда? Овес жрать, который не сажал?
Медведь взревел так, что Александр на мгновение оглох. «Эх, нет гранаты!».
– Да не ори ты, козел! Выходи на чистое место!

– Р-р-рэ-о-о-а-а! О-о-о-а-э-э!

Этот странный диалог между зверем и человеком продолжался довольно долго. Александру казалось – целую вечность. За это время он попытался объяснить медведю, что тот не хищник, а травоядный и если пришел воровать, то надо совесть иметь, а не гнать с поля хозяина, что хозяин здесь – человек, и не медвежье это дело – сидеть в кустах и реветь на охотника.
– Да если бы я мог убежать, – орал Александр, – то убежал бы давно, а летать не умею! Да если бы весил килограмм на двести больше, то давно бы слез и набил твою наглую звериную морду!

Медведь в ответ ревел, с шумом ломая ветки. 

Постепенно оба собеседника выдохлись. Интонации и того, и другого стали гораздо спокойнее. Теперь зверюга уже не ревел до звона в перепонках, а лишь ворчал, сопел и фыркал. Потом он замолчал совсем. Стало подозрительно тихо. Александр вновь поднял ружье. Вроде, шевельнулся ельник. Послышались шаги. Неужели зверь уходит? Нет. Медведь отошел метров на десять в сторону и с хрустом лег. Что теперь? 
«Уже совсем стемнело, еще чуть-чуть и не будет видно и собственной руки, – подумал охотник. – Фонаря должно хватить часов на пять, а до рассвета еще ждать и ждать. Надо уходить. Но как? Чтобы слезть с лабаза, нужно повернуться к зверю спиной – это опасно. Спрыгнуть вниз? Но если подверну ногу или просто упаду – все, кирдык! Медведю до меня два прыжка…». Александр почему-то подумал о Маше. Что она сейчас делает, о чем думает? Как быть с ней? Может, это и есть решение всех проблем? Если судьба – медведь отпустит, если – нет, то так тому и быть. По крайней мере, красивая смерть…  

Доктор поставил  ружье на предохранитель, отстегнул ремешок на чехле ножа. Решение было принято. Стало легко и спокойно. Он поднялся, чуть размял затекшие ноги, расстегнул штаны и помочился сверху на медвежью елку. Бросил вниз рюкзак. Медведь внизу громко сопел, но ритм его дыхания не изменился. Охотник медленно, стараясь не шуметь, слез с лабаза, поднял с земли рюкзак, снял предохранитель и задом наперед вышел на поле.
Зверь не двигался… 
Отпустил. 

Подойдя к мосту через небольшую речушку,  Александр остановился и закурил. По воде медленно плыли разноцветные осенние листья. «Отпустил… Почему медведь меня отпустил? – думал он. – Сильный, обиженный зверюга дал мне уйти. Почему? К кому он меня отпустил?... Там впереди деревня, где меня ждет Маша. Или уже не ждет, и тогда ничего не мешает мне вернуться домой». Александр физически чувствовал выбор, где-то там, глубоко внутри, понимая, что от того, что он сейчас сделает, зависит вся его жизнь, что встреча с медведем – это так, пустяк, проверка на вшивость, а главное – это выбор, перед которым он стоит сейчас, глядя на эту реку, холодную и отстраненную, словно сама судьба. 
По реке все так же плыли листья, вода тускло блестела в последних лучах света. Ночь гасила последние блики на воде. «И чего напрягаться? Чего проблемы устраивать на ровном месте? Жил себе спокойно и дальше так же буду жить! У каждого свой Рубикон. Только я ведь не Юлий Цезарь. Поеду домой. Утро вечера мудренее». Александр сел в машину, завел двигатель. И поехал к Маше.
ГЛАВА 24
ВОТ ОНО – СЧАСТЬЕ

Он мылся, стоя за углом Машиного дома. Было тихо, тепло. В ночном воздухе висел густой аромат роз. Из окна тянулась дорожка теплого света. Александр слышал негромкий разговор Маши с сыном. Позвякивала посуда – семья готовилась к ужину.  «Ждут... Завтра, может, этого уже не будет… Или будет? Странно, у меня же есть свой мир, почему так хорошо в этом? Чужая жена, чужой сын, чужой дом…». Доктор вылил оставшуюся воду себе на голову, смывая обнаглевших комаров, досуха растерся полотенцем.
– Саша, ты где? Иди скорее, все готово.

… После второго бокала вина он почувствовал, что его наконец-то отпустило. Весело пощелкивали в печке дрова, мерно тикали часы с кукушкой, тик-так, тик-так… Было по-домашнему спокойно и уютно.
– Когда ты пришел, на тебе лица не было. Что-нибудь случилось? В лесу, да? 
Он криво усмехнулся:
– Лицо не главное. Хорошо, хоть скальп на месте.

В двух словах он рассказал Маше об охоте.

– И что теперь? Он так и будет тебя выслеживать? 

– Нет. Мне кажется, мы договорились. 
– И он тебя отпустил?

– Да. Мог убить, но не стал. Думаю, он больше не придет.
– Ну и хорошо, – вздохнула Маша. – Эти мужские игры со смертью меня пугают. Я все понимаю, но… это и смешно, и страшно. Но страшного больше. Быть порванным в лесу медведем – странная смерть, согласись.
– Бывают вещи пострашнее медведя. – Александр внимательно посмотрел на Машу. Она явно нервничала, была напряжена и, покусывая губы, бесцельно переставляла на столе чашки и блюдца. Ее руки чуть заметно дрожали. Потом она что-то говорила. Сбиваясь, почти бессвязно. Говорила быстро, захлебываясь, чуть картавя. О том, что продолжать так невозможно, что у нее уже нет сил, что ее сердце (будь оно неладно!) все время болит и стучит так, словно хочет разорваться, еще что-то о семейных ценностях, об отсутствии обязательств друг перед другом… 
– Ну, хватит. – Александр поднялся, подошел к Маше, обнял ее. Обнял женщину, которую любил уже так долго. 

Время остановилось.
На рассвете они спустились к озеру. Над водой висел легкий туман. Уже проснулись первые птицы и радостно перекликались в камышовых зарослях. 

Доктор искупался в ледяной воде. Маша стояла на берегу, держа полотенце в руках. Она улыбалась. 
– Ты как? Не замерз? 

– Нет! – Александр рассмеялся. Ледяная вода не охладила его, не изменила странного ощущения. Ощущения другого мира. Словно в нем что-то изменилось. Словно распахнулась запретная дверь, открыв новое измерение. Это был мир какого-то идиотского ощущения счастья. И гармонии. Мир, в котором не было ни угрызений совести, ни чувства вины – ничего из того, чем заканчиваются подобные истории с чужими женами. Казалось бы, что, собственно, произошло? Просто романтический выплеск. Измена. Адюльтер с чужой женой. Ну и что? Сходил в церковь, покаялся. Суровый батюшка пожурил тебя, наложил епитимью – пятидесятый псалом да пару дополнительных богородичных молитв по утрам. Упал, согрешил – поднимайся и иди дальше. И вспоминай потом это как приятное приключение, как удовольствие с небольшим привкусом вины.
Однако на этот раз все было по-иному. Мир действительно изменился. Он стал гармоничным. Таким, каким и должен был быть.

Домой они возвращались молча, наслаждаясь и взаимным присутствием, и любовью, и покоем. От восходящего солнца пламенем загорались кресты на церкви, через дворы по росистой траве тянулись тени от деревьев, в мягком холодном воздухе чувствовалось дыхание осени. Казалось, что прошлая жизнь – это сон, химера, что-то далекое и чуждое, что есть только этот солнечный свет, и утренняя свежесть, и это ощущение безграничного счастья. 
ГЛАВА 25
ИСПОВЕДЬ

В тот день у исповедальной тумбочки дежурил отец Владимир. Высоченный, широкоплечий, густобородый, с жесткими чертами умного лица, он вызывал у Александра искреннее уважение. Впрочем, не только у Александра. На исповедь к отцу Владимиру, зная его добрый нрав, старались попасть многие. Ярый инквизиторский запал этому городскому батюшке был чужд, на кающихся грешников он молнии не метал. Слушал их излияния терпеливо, внимательно, советы давал умные и часто нестандартные. 
Доктор стоял в очереди на исповедь долго, около часа, смотрел на отрешенные лица людей, на отблески мерцающих свечей, вдыхал волнами наплывающий запах ладана. Как здесь хорошо и спокойно. Уйдем мы, а наши внуки так же будут ждать исповедь, пряча глаза и украдкой вздыхая. Будут задавать те же вопросы и получать на них те же ответы. Или не получать их… Хорошо мусульманам, имеют нескольких жен, законных, религией одобренных, и нет у них ни угрызений совести, ни этого проклятого самобичевания. Живут себе и в ус не дуют… И библейский царь Давид, псалмы которого словно огненный бич для всякой дряни, имел девяносто жен и тысячу наложниц. Почему у него было это право, а у нас его нет?... Права любить многих, убивать своих личных врагов, оставлять на поле боя тысячи трупов, а потом, в своей святости смотреть с высоты на кучку кающихся грешников, в приступе покаяния посыпающих голову пеплом.
– Я жене изменил, батюшка.

– Скверное дело, – помолчав, молвил священник. В последнее время городской доктор каялся все больше в помыслах да в грехах мелких, незначительных. Говорил, что врагов ни простить, ни тем более возлюбить не может, сетовал, что в церкви не о Боге думает, а все больше красивых женщин разглядывает, ну, там пост нарушил, выпил лишнего, матом выругался – это разве грехи, так, рябь житейская… А тут такое! – Скверное дело, – еще раз повторил батюшка. 

– Да, куда хуже, – согласился доктор. – Каюсь, батюшка, но… не раскаиваюсь.

– Это как? – изумился отец Владимир.

– Я люблю ее. И сделать с этим ничего не могу. 

– Прискорбно, – батюшка опять вздохнул. – А почему решили, что любите? Может так, игра плоти одна? Возраст, гормоны…

– Ох, батюшка, если бы, – усмехнулся Александр. – Какие там гормоны! Я уже давно научился контролировать свои сексуальные эмоции. Понимаете, мне от нее немного надо: просто видеть, голос слышать. Быть рядом и дышать одним воздухом… Вот так. Когда почувствовал это, тогда и понял, что люблю. И сам не рад, поверьте. 
Священник молчал.

– Молитесь,  чтобы Господь вас вразумил, – наконец сказал он. –  И я за вас помолюсь… Но до причастия не допускаю. – С этими словами батюшка осенил доктора крестным знамением и отпустил восвояси. 
Закончилась служба, и Александр вышел из церкви. На крыльце обернулся к двери, перекрестился, почувствовал легкий озноб. В воротах, не глядя, дал нищенке какие-то деньги и пошел дальше, ступая по лужам. 
Привычный, устойчивый мир был разрушен. Ни семьи, ни Церкви за спиной. Только любовь. Неправильная, недопустимая любовь к чужой жене. Без благословения Церкви, запрещенная по законам общества. Опять нахлынула волна сомнений: разве можно быть в чем-то уверенным? В себе, в Маше, в наших чувствах, в нашем выборе… Я отказался от всего, но надолго ли все это? Насколько прочно то, во имя чего я это сделал? Хватит ли у Маши духа на то же самое? Не испугается ли она, ведь впереди катастрофа… Надо быть идиотом, чтобы не понимать, какая впереди катастрофа…. Дай Бог, чтобы наши близкие отпустили нас без войны: без душераздирающих истерик, без гнусных бытовых разборок, без ненависти … Хватит ли ей духа все это выдержать? Она может просто испугаться, и я малодушно поползу обратно, каясь в своей преступной слабости, вымаливая прощения и у Церкви, и у людей – у всех,  кого предал. Меня простят, конечно. Бог милостив, а люди любят пожалеть слабых и безвольных. Буду механически жить дальше, правильный, послушный, с нимбом на голове… с этими бессмысленными, предсказуемыми и никчемными разговорами с людьми, которые мне давно уже не интересны, с еженедельными, уже осточертевшими пикниками на природе, с одиночеством, которое я пытаюсь скрыть даже от самого себя. Буду жить по-прежнему. И ждать смерти. 

Внезапно Александр почувствовал злость. Нет, не дождутся! Кто сказал, что нельзя нарушать правила? Не тобой придуманные правила чужой игры? Так и просидишь в своей каморке перед нарисованным на холсте очагом, пока кто-то другой не проткнет своим носом дыру в другой мир, пока кто-то другой не разорвет эту намалеванную ложь, этот бред, в котором нас заставляют жить. Нет! Я буду играть свою игру. По своим правилам. А там … будь что будет! Так, наверное, солдат, подымаясь в атаку навстречу пулеметному огню, чувствует свободу обреченного. Шансов почти нет. Почти…

Доктор достал телефон и включил его. На экране высветились два непринятых звонка. Оба от Маши. Ну, вот. А ты боялся одиночества… Александр громко рассмеялся, невольно испугав какую-то благообразную старушку, проходившую мимо. 
ГЛАВА 27
GAME OVER

  
Это был последний разговор между ними. Они сидели на кухне, друг против друга.

Маша смотрела на мужа и думала о том, что все могло быть иначе. И даже с этим, сидящим напротив мужчиной,  уже совсем чужим, далеким, все могло быть иначе. Нужно было просто быть собою. Не плыть по течению, не подстраиваться, не угождать, не носиться, словно дрессированная обезьянка, по чужим городам, не быть двужильной теткой, которая месит цемент, рубит дрова и вскапывает огород, а в перерывах между этим печет пирожки с капустой и пишет никому не нужные истории о местных подвижниках. Ах, какая замечательная жена! Работящая, улыбчивая, скромная, милая и покладистая. Милочка, не хотите ли подставить другую щеку? Конечно, конечно, если вам так удобнее!

Нужно было просто быть собой. Слабой, беззащитной овечкой или же, напротив, брезгливой, высокомерной и самолюбивой стервой – какой угодно, но только не марионеткой на нитке. И лгать было нельзя. Прежде всего, себе. Какое-то сладостное, мазохистское самоистязание! Многолетнее насилие над собственной личностью, двадцать лет непрерывного безумия... Жить, надеясь на чужой успех, думая, когда, в какой момент наконец-то выстрелит гениальность одаренного мужа, и при этом забывать о себе, о своих чувствах, о своих планах. Как будто тебя нет. Ты уже исчезла. Растворилась. Не человек – фантом! Все на алтарь чужих амбиций и чужого самоутверждения! Все на жертвенник  чужой судьбы! А как же иначе? Ведь любовь – это служение, полное растворение в семье, в своем партнере. Нельзя давить на мужчину, нельзя попирать его мужское эго,  нельзя обрезать ему крылья – нельзя, нельзя, нельзя! Дрожи, задыхайся, отказывайся от огромной разнообразной жизни, а главное – будь жертвой и покорно жди, когда твоя жертвенность станет нормой, сольется с тобой, прорастет в тебе гнилыми спорышами. Будь смиренной, послушной, безропотной, кроткой – обманывай всех, разыгрывая эту идеально лживую семейную роль. Милая, все понимающая жена, воющая в пустом доме от отчаяния.
Но теперь есть тот, с которым не нужно притворяться. Кто сам не терпит лжи. Тот, с кем ты настоящая. Кто искренне недоумевает, когда ты сглаживаешь острые углы, когда ты лжешь, стараясь притушить любой конфликт. Живи  на полную катушку, говорит он, будь настоящей! Не оглядывайся по сторонам, не заискивай, не угождай. Хочешь орать – ори! Хочешь драться – вперед! Люби, если тебя разрывает на части, но только не лги! Это твоя жизнь и больше ничья!
Это был  их последний разговор. Николай и Мария сидели на кухне, друг против друга.  Маша смотрела на мужа, на того, кто всю жизнь так отчаянно не хотел быть к чему-то привязанным: к дому, к месту работы, к женщине, записанной в его паспорте, к своему детству, наконец, – ко всему, что уничтожало его свободу, его полет… смотрела на его лицо с широкими монгольскими скулами, на его светлые, выжженные солнцем волосы, на его тонкие губы и понимала, что все могло быть иначе. 
– Я ухожу, – сказала Маша и неожиданно для себя рассмеялась. Но потом она перестала 
смеяться. – Не думай, что раз я смеюсь, значит все в порядке, – сказала она, и на глазах у нее выступили слезы, губы дрожали. – Ничего не в порядке. Уже давно. И ты об этом знаешь. 
– У тебя кто-то есть, – процедил Николай. – Сама бы ты никогда не набралась смелость уйти от меня.  

– Есть, – ответила Маша. – Но мне нужно разобраться с этим. 
– Стоит ли тогда горячиться?
– Стоит… Эта не обычная ссора. Все кончено. У меня к тебе ничего нет. Понимаешь? Ничего. Одно притворство осталось, а внутри пустота. Там звенит от пустоты! Я больше не могу! Слышишь? Нет сил на вранье. Нет сил терпеть и молчать. Я больше не хочу притворяться, угождая тем, кто меня ненавидит. Я не хочу тебе лгать, разыгрывая преданную жену. Мне все здесь тошно. И ты, и родители твои. Не могу! Ты прикасаешься ко мне, а мне тошно. Я деревенею от ужаса. Прости, что говорю об этом. Прости. Я понимаю, что раню тебя. Есть вещи, после которых оставаться вместе нельзя. И если я тебе такое говорю, то понимаю, что это конец. После таких признаний брака нет. 
Молчание.
– Ты все лжешь! Ты это все придумала! Не валяй дурака. Мы только начали жить! Я наконец-то почти у цели!
– Поздно. Перегорело все. Прости.
– Простить?! Как у тебя все легко! Только я-я-я! Твоя гордыня зашкаливает! Это же верх эгоизма! А мы в твоей жизни существуем? О нас, обо мне, об Игорьке, о родителях, у тебя хватает мозгов подумать? С нами-то что будет? С нами со всеми?! Какую ты нам наследственную историю устраиваешь?! Твои кармические узлы придется распутывать и нашим детям, и нашим внукам! Запредельное легкомыслие!
– Надоело думать обо всех, кроме себя. 

– Ну, это ты себе явно льстишь…

– Мне все равно, что ты об этом думаешь…

– Теперь так, да? Хорошо. Уезжай. Хоть на все четыре стороны, – Николай не мог сдержать раздражения. – Только помни, твоего здесь ничего нет. Как нищая пришла, так нищая и уйдешь. Без нас ты никто.
– Что ты хочешь этим сказать? – вскинула брови Маша. 
– Чего говорить? И так все ясно. Дом оформлен на отца, земля тоже…

– Подожди, у меня голова гудит, – она встряхнула головой. – Какой дом, наш?

– Чей же еще? Только он давно не наш. Нашего здесь нет ничего. Твоего, по крайней мере.

– Это как? Мы же с тобой все это покупали, строили… Причем тут твой отец?

– Он-то как раз и причем. Я еще раз тебе повторяю, он хозяин всего. По праву собственности. Еще год назад мы все переоформили на него. Уж извини, что тебя об этом не известили…

–  Как же так? –  растерялась Маша. – Вы все продумали заранее? Как же так? – еще более беспомощно повторила она. – За моей спиной? Батюшка приходил ко мне, сидел здесь со мной, матушка вела свои душеспасительные разговоры, и при этом они,  и тот, и другой, и ты… –  все вы знали, что обворовываете меня, моих детей? Последнее отнимаете. Они-то – ладно, с них, как я теперь понимаю, и спрос никакой, а как ты мог молчать? Это возможно?! 
– За излишнюю доверчивость и излишнюю глупость нужно платить. Раньше нужно было думать, а сейчас нечего заламывать руки! Тоже мне, унтер-офицерская вдова! Жертва обстоятельств! 
– За наивность платить?! Моя наивность – повод для воровства? – воскликнула Маша, на глазах у нее опять выступили слезы. – Мы с тобой вбухали в этот дом все наши сбережения, все, что у нас было! Боже мой, а я-то не понимала, почему вы вели себя так, как будто я здесь приживалка. А я и была приживалкой все это время! 
– Какая приживалка? Тебя здесь обслуживали и вдоволь кормили. По-твоему, это ничего не стоит? Как сыр в масле каталась. На всем готовом.

–Только сыр был плесневелый и в мышеловку засунут… Коля, это воровство, ты слышишь меня? Циничное воровство. Не может быть, чтобы это было правдой! Ты ни за что не опустился бы до такого!
– Воровство? Не передергивай, – он брезгливо поморщился. – Во-первых, это был единственный способ тебя удержать. Никакого обмана. Ты ведь и не интересовалась оформлением собственности. Подписывала документы не глядя. В облаках все летала, на бытом парила… Очень удобная позиция! Чего ж тут удивляться, что кто-то это сделал за тебя рутинную работу. Решила сама не напрягаться, другие напряглись за тебя. Пойми же, – в голосе Николая прозвучали мягкие нотки, – это было сделано и для твоего блага. Нужно, чтобы хоть что-то удерживало тебя от твоих импульсивных поступков. Мы все знаем, как ты любишь этот дом, по сути – это наше первое настоящее жилье, сколько ты сделала здесь всего, этот дом дышит тобой. Это твой дом. Пока ты здесь.

– Понятно… пока здесь, – усмехнулась Маша. – Отличные цепи придумали. Шаг в сторону – расстрел! Молодцы! Словно я какой-то балласт, который в случае необходимости можно легко бросить за борт… Гениальные мошенники! 
– Ты сама себя за борт швыряешь…
– Безусловно. Но… это, я понимаю, еще не все? Ты сказал: «во-первых». 

– Во-вторых, – вздохнул Николай, – не забывай, кто мой отец. Я уж не знаю, как работают его обряды, его молитвы, но то, что он за эти годы изменился, это точно. Он как священник, видимо, все же наделен определенным провидением. Год назад, когда мы оформляли наш дом, он мне сказал, что ты можешь все разрушить, что долго здесь не протянешь и надо не допустить, чтобы ты имела хотя бы долю в нашей с тобой собственности. Он был прав. Тогда еще, задолго до твоих выкрутасов. Предвидел все. Предчувствовал. На наше счастье, отец – не последний человек в городе, и нужные документы ему помогли оформить в два счета. 

– Конечно, кому же в голову придет, что человек в рясе может быть вором. 

– Еще раз повторяю, это не воровство. Это была попытка уберечь тебя от тебя самой. Все было сделано для твоего же блага. Ты – единственное слабое звено в нашей семье, и естественно, что мы хотели и тебя притормозить, и себя обезопасить. Родителям нужна спокойная старость, обеспеченная и комфортная.
– За чужой счет?

– Это не имеет значение, за чей. Каждый получает то, что заслуживает.

– Не боитесь, что я могу заявить по поводу вашего мошенничества?

– Не смеши, дарственные не оспариваются. Но… – после некоторой паузы проговорил Николай, – ты можешь здесь остаться. Все же остаться. Мы найдем в себе силы тебя простить. 
В комнате повисла тишина.

– Машка, одумайся все же, – продолжил он чуть дрогнувшим голосом, – не глупи. Кем ты будешь без меня? Без нас? Никем! Пустым местом! Ты всю жизнь боялась нищеты, куда ты теперь кидаешься? На съемную квартиру в этом пошлом вонючем городишке, где единственное развлечение – перемывать косточки соседям?! Со своим докторишкой ты взвоешь от скуки через пару месяцев, он же одномерный, как, впрочем, и все местные провинциальные уроды. Сбежишь от него, помяни мое слово. Только поздно будет.

В комнате по-прежнему весела тяжелая, липкая тишина. Маша неподвижно сидела на краешке стула, опустив голову. Николай пристально смотрел на нее, сцепив свои длинные аристократические пальцы. Мерно тикали часы: тик-так, тик-так. Внезапно часовой механизм закряхтел, засопел и натужено выпустил из своего чрева крохотную железную фигурку. Часовая кукушка прокуковал полдень. Ее скрипучий механический голос разрезал напряженную паузу – Николай вздрогнул. 

– И не стой из себя попранную невинность, за блуд выходного пособия не полагается, – резко проговорил он и вышел из комнаты, с силой захлопнув за собой тяжелую деревянную дверь.

Вечером того же дня Николай, взяв с собой Игорька, уехал в Москву. Запланированная на ноябрьские каникулы поездка пришлась как нельзя кстати. А утром следующего дня деревенский дом покинула Маша. Старая жизнь рассыпалась, как застиранное лоскутное одеяло, оставив лишь сладковатый запах гнили и лжи.
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В небольшой комнате за овальным столом сидит пожилая женщина. На улице по-ноябрьски слякотно и промозгло, а в комнате тепло и уютно. Мягко переливаются огоньки искусственного камина, с книжных полок свешиваются, чуть мерцая серебром, то ли ангелочки, то ли амурчики, со стен, сплошь завешанных иконами в дорогих золоченых рамках, на женщину взирают лики святых. Чуть склонив голову набок, женщина что-то пишет на листке бумаги. Старательно заполняет страницу крупными, слегка детскими буквами, как ее учили писать еще в школе. 

«Для всех нас, прихожан нашей деревенской церкви, – пишет она, – наступил момент тяжелых, трагических испытаний. Всем нам известно о трагедии в семье отца Петра – жена его сына после двадцати пяти лет совместной жизни оставила свою семью после супружеской измены, совершенной ею. Разрушенными оказались две семьи. Два брака. Прелюбодеяние Марии Мишиной (возможно, у нее сейчас и другая фамилия, ведь она вновь вышла замуж!) длилось около двух лет на глазах отца Петра и его матушки. И, конечно же, на глазах соседей: Родионова Владимира Петровича и его жены, Родмилы Николаевны. Но, разрушив свою семью, Мария не может оставить в покое семью священника и продолжает свою подрывную деятельность против него, а значит и против всех членов общины. Ее клевета стала более изощренной. Для этой цели она использует своих бывших соседей Родионовых, которые тоже являются членами нашей общины».
– Матушка, долго ли еще? – нетерпеливо спрашивает заглянувший в комнату батюшка и, не дождавшись ответа, вновь исчезает за дверью.

Матушка, покосившись на темный образ, тускло освещенный лампадкой, удовлетворенно вздыхает, откладывает ручку в сторону и задумчиво смотрит в окно.

С того момента, когда семью покинула Маша, прошло полгода. И многое изменилось в доме священника. Здесь стало непривычно тихо. И пусто. Угрюмо возвышался соседний дом – сюда никто не приезжал. Ни Игорек, ни Николай не хотели возвращаться в дом, когда-то наполненный смехом, радостью и теплом своей хозяйки. Цветочные клумбы во дворе заросли, когда-то ухоженные газончики вокруг дома забурьянили. Хотя батюшка и старался поддерживать порядок: косил траву, поливал засыхающие от летнего зноя кусты роз, но ни сил, ни желания воевать с этим необузданным нашествием сорняков у него не было. 
Много воды утекло за эти полгода. Поначалу матушка еще предпринимала отчаянные попытки образумить упрямую родственницу, спасти ее погибающую душу. В ход по давней привычке шло все: и обстоятельные разговоры с соседями,  и жалостливые разговоры с Игорьком.
– Как с такой матерью жить-то будешь? – начинала голосить бабушка, едва завидев выходящего из школы внука. – Пропадешь ведь совсем, сиротинушка наш сердечный, золотце наше родимое… Как жить-то будешь с такой-то грешницей? Ее в древние времена на костре бы поджарили да камнями закидали! А сейчас что?! Живет себе припеваючи и в ус не дует! Ох, времена, времена развратные! Не то, что раньше, когда на грех глаза не закрывали, смертью карали блудниц и распутников! Бедный, бедный ты наш сиротинушка, – причитает матушка, прижимая внука к своей пышной груди и обильно орошая слезами белокурую голову внука.
Игорек робеет, морщился:
– Бабушка, не надо, не надо, – говорит он, пытаясь выскользнуть из бабушкиных жарких объятий. – О маме не надо так, она хорошая. Хорошая! Слышишь?! И Саша хороший. Знаешь, как он здорово рассказывает мне о лесе, о повадках зверей, и о том, как в лесу по солнцу можно найти дорогу домой, и как долго можно прожить без еды и как не замерзнуть в лесу зимой! Он добрый! Бабушка, ну что же ты плачешь? Перестань! Все хорошо. Честно!
– Добрый… Черт он рогатый, а не добрый! С чертягой под одной крышей не страшно?
– Перестань, бабушка, не надо так! 

– Как же перестать, когда кругом одни предатели? – снова плачет матушка. – Игоречек, миленький, ты же не предашь бабушку, нет? – чуть слышно шепчет она. – С предателями жить – Бога гневить!

– Не предам, – растерянно отвечает Игорек. 

– К нам с батюшкой жить переедешь, в деревню, в свой дом, да? – внезапно оживляется бабушка. – Дом ваш пустой стоит, тебя дожидается… От греха спасешься, этим-то все равно погибать! Мы тебя с дедушкой любим, а они – что? Для них ты обуза одна! 
– Нет. У меня все хорошо. Не плачь! Все хорошо!
Но матушка не унимается, слезы так и льются из ее потухших глаз, задерживаясь в углублениях морщин и капая на ворот ее фланелевой блузки, пахнущей ладаном и еще чем-то сладко-церковным. 
Не возымели действия и разговоры с соседями. После памятной беседы в батюшкином доме Родионовы как-то отстранились. Владимир Петрович стал холодно любезен, ни тебе былой сердечности, ни тебе былой теплоты. Жена его, Родмила Николаевна, еще какое-то время выслушивала матушкины сетования на жизнь. Но подробные рассказы о тайных пристрастиях невестки – колдовских обрядах, банной ворожбе и демонстративном блуде – вызывали у соседки лишь ироничную усмешку, которая, сдавалось попадье, была направлена вовсе не в сторону Маши.
– И чего ей не жилось, – пыталась разжалобить Родмилу Николаевну матушка Нина. – На всем готовом как сыр в масле каталась! И достаток в доме, и покой! Чего не хватало? Целыми днями на диване валялась, до обеда дрыхла, лентяйка! Ни забот тебе, ни трудов!
– Маша на диване? – недоуменно поднимала брови соседка. – Да она пахала на вас как сивый мерин! 

– Показное все это, – отмахивалась матушка. – Видимость одна! Самого главное глазами не увидишь. Машка не только бездельница была, но и алкоголичка. Тайная. Пила она у нас, и батюшку пыталась споить…
– Кто, Маша? – округляла глаза Родмила Николаевна.

– А кто ж еще? Она, родимая. Тайный порок. Скрытый… Вчера мы с батюшкой из ее сарая два мешка пустых бутылок вытащили… По вечерам, видать, квасила, потихоньку… Игорька в постель, сама – за горлышко!

– Да это она специально бутылки что покрупнее оставляла для домашнего вина. И нас им угощала. Отличное, надо сказать, вино у Маши получалось. Владимир Петрович ей для этого яблоки в саду собирал. Тоже мне, алкоголичку нашли! Этак вы всех нас в алкоголики запишите!
– Не ведаете, кого защищаете! – начинала вскипать попадья. – Воровку! Пока нас дома не было, вывезла все добро. У мальчика Коленьки в доме лишь голые стены остались!

– Какое добро? Нищей уехала, нам ли не знать!

– Нищей? Да она ограбить нас пыталась! Пока мы в городе были, через окно пробралась в дом и вынесла все!

– Да слышала я эту историю. Заехала за вещами Игорька и оказалась перед закрытыми дверьми своего же дома. Уж не знаю, кто там из вас, Николай ваш или вы сами, замки в ее доме поменяли.
– Батюшка поменял, и правильно сделал! 
– Конечно, правильно. Внука своего заставил в окно за учебниками да школьными рубашками лезть. Голые стены оставила… Ага! Были мы тут у нее на городской квартире: ломаный диван да пара табуреток на кухне! Нечего сказать, нажила за двадцать пять лет брака.
– Ну, знаете ли! – наконец взорвалась матушка Нина. – У этой блудницы в гостях были? В городе? У них? И это несмотря на наше с батюшкой требование прекратить всякое общение с ними? 
– Уж, простите, что вас спросить не удосужились! – едко ответила Родмила Петровна.
– Ну, знаете ли… Это уму непостижимо!

– Вы чего, матушка, горячитесь попусту? На днях Маша сама сюда заедет, на мой день рождения приглашена, сами ей все и скажете, а меня увольте слушать этот бред.

– Как? Сюда, в ваш дом?! Да как вы посмели?

– Как посмели? – дернулась Родмила Николаевна. – Я еще не то сейчас посмею! Вы бы, матушка, меня из себя не выводили, а то я больно на руку горяча. И знаете… вот тебе бог, как говорится, а вот и порог, – сказала она, в сердцах распахнув перед оторопевшей попадьей дверь. 
 На этом разговор был закончен. Матушка Нина, опасливо поглядывая на разгневанную соседку, поспешила к распахнутой двери. 

– Бог милостив к грешникам, – процедила она,  выходя во двор, – но не всякий грешник прощен будет. 

Отойдя за околицу, матушка остановилась и, обернувшись на соседский дом, медленно перекрестила его.
 Вечером того же дня к Владимиру Петровичу подошел батюшка.

– Вечер добрый! – сказал он.

– Добрый, коли не шутите…
На какое-то время повисло напряженное молчание. Отец Петр неловко переминался с ноги на ногу, Владимир Петрович смотрел в сторону уходящей за горизонт дороги. 

– Матушка расстроена, после разговора с Родмилой Николаевной все никак не может успокоиться, – батюшка поежился, словно от холода.

– Что ж, дело такое женское – слезы лить…

Опять пауза.

– Вы понимаете, что творите? – наконец скорбно спросил отец Петр. 

– Ничего предосудительного.

– Не устраивайте себе проблем. Иначе мне придется предпринять определенные меры: я буду  вынужден обезопасить себя, свой покой и свое имущество.
– Как вам будет угодно, – сухо ответил Владимир Петрович, повернулся  к батюшке спиной и пошел прочь. 
Батюшка  задумчиво смотрел вслед удаляющемуся старику. Терпение никогда не входило в число достоинств отца Петра, и, судя по багровым пятнам, появившимся на его невысоком лбе и щеках, теперь оно было окончательно исчерпано.

 Попытка обуздать своевольных соседей ни к чему не привела. Ни матушкина мудрость, ни священнический авторитет не заставили  упрямцев отступить от своего. Впереди маячила война, затяжная и беспощадная. Но только такой и может быть война со злом, с пороками и грехами человеческими.

Репрессии последовали довольно скоро. На дворе стоял конец октября, по ночам подмораживало, старые печки в избе Родионовых уже не грели. Ждать холодов в старом деревянном доме не имело смысла. Питерские дачники собрали коробки с осенним урожаем, привычно погрузили их в прицеп своей «шестерки», закрыли ставни, заперли на тяжелый железный замок входную дверь и уехали. Казалось, деревенские склоки остались позади, к весне все забудется и через полгода, лишь только апрельское солнце растопит потемневшие сугробы, можно будет возвращаться обратно, в свой деревенский дом, туда, где так сладко пахнут старые комоды и тяжелые дубовые буфеты, где привычно скрипят половицы и печка гудит как большая труба в оркестре. 
Но, лишь машина Родионовых скрылась за поворотом, на поповой горке начались строительные работы. За несколько дней между двумя участками был возведен двухметровый железный забор, надежно ограждающий территорию оскорбленного священника. Все бы ничего, но в пылу раздраженного самолюбия отец Петр отхватил часть участка Родионовых и внушительный кусок бывшей деревенской дороги, полностью лишив тем самым своих давнишних соседей подъезда к дому. И здесь сработал уже не раз опробованный метод. Владимир Петрович пару лет назад, не глядя, подписывал какие-то земельные документы, невзначай во время вечерних чаепитий подсунутые ему предусмотрительным священником. Земельный участок вместе с дорогой был оформлен на отца Петра чин по чину, с соблюдением всех бумажных формальностей, благо, среди любителей батюшкиного деревенского прихода, с пышными трапезами и вечерней банькой на берегу озера, были люди весьма представительные: земельные чиновники и пронырливые юристы. 

Дело было сделано. Остатки дороги тщательно уничтожили, чтобы комар и носу не подточил: на каменное основание уложили несколько слоев рубероида, присыпав его сверху жирной землей. Матушка ликовала, даже несмотря на то, что и ей с батюшкой теперь приходилось оставлять машину в ста метрах от дома и пешком с тяжелыми сумками церковных приношений – не перевелись еще добрые люди, заботятся о батюшкином пропитании – по слякотной жиже подниматься вверх на горку, сетуя на строптивых соседей, доставляющих столько хлопот божиим людям.
Но ничего не поделаешь! Иначе как было защитить свой мир от упрямцев, которые ни во что не ставят священнический авторитет? На требования не реагируют, хамят, приглашают к себе кого попало, того гляди, с кулаками набросятся или еще чего похуже! Кто их знает? От неповиновения до греха – полшага! К тому же, Машка да доктор ее повадились к Родионовым ездить, стариков-соседей смущать да к непослушанию их подговаривать. С чего бы это они друзьями закадычными стали? Не иначе как планы свои вынашивают, к добру батюшкиному присматриваются, оттяпать, видно, хотят то, что своим считают. Докторишка этот с оружием ходит, мало ли чего надумает? Ему на курок нажать – что плюнуть! Или еще проще – колодец на двух участках общий, туда бросить гадость какую, чтобы людей благочестивых вмиг извести, и все шито-крыто, а нам, как говориться, со святыми упокой! Трава, опять же, вокруг дома сухостоем. Чирк спичкой – и того… Глядишь, вспыхнет батюшкин дом, на радость всем деревенским злопыхателям! И никаких подозрений! Обычная житейская оказия. 
Нет, не дождутся! Приедут весной и обомлеют – забор знатный, двухметровый, а на воротах замок висит! Поймут тогда, каковы последствия непослушания, а там, глядишь, намаявшись с подъемом к своему дому – старикам, поди, уже восьмой десяток! – осознают свой грех, от блудницы отвернуться да к матушке и батюшке на поклон придут. Грех, дескать, попутал, простите, люди добрые! Нет, как не крути, а идея с забором отличная! И себя обезопасили и смутьянов наказали! Теперь, голубчики, получат по заслугам! Матушка Нина ликовала, предвосхищая триумфальную победу над строптивыми бунтарями.
Однако Родионовы, услышав о столь диком самоуправстве своего набожного соседа, терпеть не стали и написали возмущенное письмо местному архиерею. Образумьте, дескать, своего подчиненного, сеющего раздор и незаконно присваивающего чужие территории. Архиерей батюшку пожурил, мягко посоветовав миром уладить этот мелкий соседский конфликт. Ваша, дескать, территория, ваш приход, вот сами и решайте вопрос со стариками, а епархию в ваши семейные склоки не вовлекайте. В епархии и своих забот – через край…
– Да как же это, миром?! – негодовала матушка. – Это что ж, теперь забор сносить? Денег-то сколько в него было вбухано – тысячи! Спасибо людям добрым, в положение наше вошли, и денюшкой, и материалами помогли, и рабочих вовремя подогнали. И что ж теперь, на попятную идти? 

Очередное бунтарство Родионовых возмутило попадью до глубины души. «Старые люди, а поддались на манипуляции этой блудницы, – горестно думала она. – Жили себе в мире столько лет, в гости друг к дружке захаживали, церквушку божию вместе восстанавливали, а тут на тебе – приехали. Бунтовать осмелились! Самому архиерею писать вздумали! А в чем причина? В ней! В ней! В греховоднице этой окаянной!».

Матушка горестно вздохнула и вновь принялась за письмо. «Забор, построенный между участками отца Петра и Родионовыми – писала она, старательно выводя буквы, – это только повод для написания пасквиля. Этот вопрос можно было разрешить в стенах общины, в крайнем случае, в соответствующих государственных органах. 
Надеемся, что наше письмо станет известно и Владимиру Петровичу Родионову. Как человек с достаточным житейским опытом мог попасть на такую банальную психологическую обработку со стороны Марии Мишиной? Как он мог возводить, мягко говоря, клевету на нашего батюшку? Как он смог попасть под влияние тех, кто годится ему во внуки? Клевета Родионова В.П. касается нас всех. Это мы  вместе с о. Петром чистим снег, топим печи, печем просфоры и носим воду… Тогда как Родионовы живут себе в теплых стенах Петербургской квартиры. 
Родионов пишет, что он из семьи священника, когда-то служившего в нашем деревенском храме. Дай Бог Владимиру Петровичу быть достойным того, кто некогда трудился над преумножением любви в этом крае, а не сеял противное.

И, наконец, самое важное. Просим всех членов городских приходов, имеющих связи в соответствующих структурах, поставить вопрос о вреде пребывания в нашем городе граждан других государств, каковой является Мария Мишина, разрушающая нравственные устои и сеющая раздор между соседями».

Матушка дописала вторую страницу и, отложив в сторону ручку, с наслаждением посмотрела на свой труд. Ровненькие буковки лежали хорошо, ладненько. Мудреные слова удачно выстроились в правильные фразы. «Экой мудростью Господь меня наградил, что бы вы все без матушки делали, – удовлетворенно подумала она. – Все так четко, правильно. Эко, ты, матушка, умна все же!». Попадья еще раз перечитала письмо и позвала мужа. Отец Петр слушал внимательно, одобрительно кивая после каждой фразы.
– Так, так, – приговаривал он, – все верно, все правильно. Только вот проблема тут одна – Машку вышлют, а она и Игорька с собой прихватит. Ведь и он гражданин другого государства. Что тогда?
– Батюшка, – ласково улыбнулась матушка Нина. – Оставь Игорька на меня. Уж я-то добьюсь, чтобы он от матери ушел. Не по своей воли, так по суду. Что-нибудь придумаем. Может, у нас оставим, может, к Николушке в Москву отправим, но обязательно что-нибудь придумаем! Не погибать же ему с этими… сиротинушке нашему!

– Что ж… Хорошо. Так тому и быть. У меня и в полиции свои люди есть, и в прокуратуре. Вопрос с Игорьком мы решим. А ты, матушка, собирай подписи. Пора с этой историей заканчивать. Пусть люди знают, кто рядом с ними живет. 

ГЛАВА 28
ТРИДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПОПУГАЕВ

Дело пошло. Матушка приложила немало усилий, чтобы эта информация о трагедии в семье священника, как вирус, стремительно распространилась в небольшом провинциальном городке. Нина Петровна была в таком отчаянии, так живо рисовала ужасы последних лет,  плакала, просила о помощи, туманно намекала  на таинственную батюшкину болезнь, которой Господь укрепляет своих особо приближенных праведников, что отказать ей было невозможно. Правда, многие подписывать донос отказывались: «Погано это! Не хочу мараться… Не мое дело – чужая личная жизнь! Я сама второй раз замужем…». Тем не менее, за неделю попадья собрала тридцать восемь подписей. 
История батюшкиной семьи приняла размеры странные и чудовищные. Негодовали пламенные защитники церковных устоев, шушукались продавщицы в магазинах, злословили провинциальные чиновники, обмусоливали скабрезные подробности скандальной истории местные коммерсанты. 

Александра, в отличие от Марии, в городе знали. Врач, охотник, образцовый семьянин, и, вместе с тем, известный дамский сердцеед,  с таким горячим взглядом, от которого трепетали многие особо чувствительные особы, он был предметом всеобщего обсуждения.  «Эк, она его зацепила, – шептались за его спиной. – Седина в голову, бес в ребро… Да, вроде, и не молодуху взял, ей, кажись, лет за сорок уже… И не так чтобы красавица… Видать, через постель привязала мужика к себе. Не иначе! И чего она с ним там такого вытворяет?... Говорят, у нее это пятый брак… Эка!  Поднаторела в охмурении мужиков… По слухам, и батюшку зацепить хотела!... Свекра? Попа в рясе?! Не может быть! Свят-свят!... Вот дела-то творятся на белом свете!». Одним словом, история эта, окрашенная еще и церковным налетом, вызвала живейший интерес, город бурлил, и лишь влюбленные, объект этих досужих сплетен, ничего не замечали, покуда сами не столкнулись с письменным обращением разгневанных прихожан.

– Они что, имбецилы? – Маша брезгливо отбросила листок.  
– Нет, обычные люди. Подловатые чуток, а так – обычные, – усмехнувшись, ответил Александр.

– Как же это так? – Маша была явно растеряна. – Большинство этих людей я в глаза не видела. А те, кого знаю, не могли так поступить. Яковлев, местный фотограф, … он же такой мягкий, интеллигентный, простодушный… печи в методическом центре, где я работала, топить мне помогал… Славка – сосед деревенский, на Крещение всегда прорубь выпиливал, на чай погреться ко мне приходил…Улыбчивый, вежливый. А Желудков, глава сельской администрации, вообще лучшего приятеля разыгрывал, сельский храм вместе со мной к Рождеству и к Пасхе украшал… Как они заставили себя уговорить? Убедили себя, что донося на меня, требуя моей высылки из страны, они совершают праведное дело? Свою подлость прикрывают христианскими идеалами? Тридцать восемь человек… Ничего не понимаю.
 – Что тут понимать? Борьба за чужую нравственность!
– Мне вот интересно, эти апологеты чужой нравственности действительно считают, что делают праведное дело? Или хоть где-нибудь внутри, в глубине души – ведь осталось там хоть что-нибудь – понимают, что совершают мерзость! Это как в замочную скважину потихоньку подглядывать, а потом на базарной площади публично рассказывать о том, что видели, смакуя детали! Ничего не понимаю! Они же взрослые люди, на вид приличные.

– Да, на вид люди приличные…
– Саша, ну как ты не понимаешь, это же тридцать седьмой год! Доносить, сплетничать, обмусоливать скабрезные подробности чужой жизни – это борьба за нравственность? Нет, что не говори, а советская идеология неискоренима. Молодец, товарищ Сталин! Партия сказала: «Надо!», комсомол ответил: «Есть!».  Кто не с нами, тот против нас! Говорю тебе –  имбецилы! 
– Не горячись! – улыбнулся Александр. Это плата за право находиться в общинной тусовке. Те самые тридцать серебряников. Не забывай, приход у отца Петра популярный, модный. Толстосумы его любят. Да и местные чиновники ему благоволят. Это связи, протекции… Деньги, в конце концов. Городок у нас маленький, но модель та же, что и везде. А ты чужая. Пожертвовать тобой – раз плюнуть. И совесть здесь ни при чем. Особенно, когда ее нет. 

– Эта форма провинциальной ксенофобии? Этакое проявление животного инстинкта? Пометим свою территорию, защитимся о чужаков! Враг не дремлет! Ату его, ату! На плаху! На костер! … Безумие какое-то! 
– Брось ты, Машка! Мы всколыхнули болотную жижу. Ты чего ожидала? Тут большинство живут по принципу шито-крыто. Блудить потихоньку – это можно… Слаб человек, многое ему простить можно, если тайком… По дворам на четвереньках и – прыг в чужую постель! А завтра на исповедь – слаб, батюшка, грех одолел! И все путем! Взгляд горит, ни дать ни взять праведник, святостью весь светиться. Тут и чужими пороками заняться самое время. Свой-то прикрыт до поры до времени. И нам бы все простили, если бы мы не так открыто, демонстративно поступили.

– Общественное мнение превыше всего! Того гляди, изгоями социальными нас сделают. Велик Лев Толстой, нечего сказать. Только я не Анна Каренина и ради мнения трех десятков подлецов под поезд не брошусь.

Александр засмеялся, взял донос, перечитал его и опять бросил на стол. Листки бумаги веером раскрылись, постыдно обнажив неровные столбики разномастных подписей.

– Если серьезно, то тут все гораздо проще и гнуснее в то же время. Во-первых, всего тридцать восемь подписей. Ваш деревенский приход не менее двухсот человек. А подписались только тридцать восемь. В своей массе люди оказались гораздо лучше, чем твои родственники рассчитывали. На одного подлеца выходит четверо порядочных людей. А ты говоришь, советская идеология неискоренима. Семьдесят лет советской дрессировки с героями типа Павлика Морозова не прошли даром лишь для этих тридцати восьми, да и у них есть свои мотивы. У каждого свой личный мотив. 

Во-первых, то, что твои бывшие родственники решили так рьяно, прямо-таки параноидально, броситься на защиту семейных ценностей, это понятно. Они себя защищают, свой мир. Очевидно, что если распадается семья священника, да, впрочем, и любая другая семья, то в ней есть какая-то червоточина, какое-то очевидное внутреннее неблагополучие. Гнилостный душок… Никто не покинет семью, где любовь, покой и… сытость, наконец. От добра добра не ищут. И здесь нужно было либо признать, что в их семье были проблемы, либо тебя очернить. Для них второе оказалось выгоднее. Сделать тебя исчадием ада – это способ себя обелить. Только и всего. Чем более твое злодейство, там сильнее их святость. Ложь – это механизм их выживания, способ самосохранения. Согласись, разоблачать ближнего гораздо проще, чем себя. И гораздо приятнее. Они себя защищают, пойми ты это. 
Во-вторых, здесь, и в городе, и в своей деревне, ты могла раздражать многих. Приехала здесь фифа московская, за год на пустыре дом построила благоустроенный. На этом месте всю жизнь бурьян выше головы рос, я здесь охотился, еще когда ты в школу ходила. А тут розы, мраморные дорожки, камин в гостиной… Раздражает? Безусловно! Ты правильно сказала, что к чужакам здесь особое отношение.  И старики Родионовы словно бельмо в глазу для многих были. Питерские интеллигенты, каких сейчас днем с огнем не сыщешь. Да Родмила Николаевна только своей роскошной шляпой вместо привычного унылого платка раздражала большинство местных прихожанок. Смелая, высокомерная, свободная… Ее в грязь втоптать – милое дело! 
Что касается нас, то, возможно, здесь и банальная ревность проявилась. Ты тут одна красивая женщина на сто квадратных километров. Местные мужики, думаешь, не примеривались к тебе? – Александр отхлебнул остывший кофе. – Конечно, ревность. И с той, и с другой стороны. Я, в отличие от тебя, большинство подписавшихся знаю. Город у нас маленький, все на виду. Думаешь,  в этом списке нет претенденток на мою взаимность? Местных купчих, привыкших получать все, на что глаз положили? Это, на первый взгляд, глупо, но… Мы с тобой счастливы, это задевает многих. Так что, как не крути, Манечка, а Фрейд бессмертен. 
Маша слушала внимательно, только глаза у нее были очень грустные.

– Возможно, ты прав. Но как-то это все мерзко. И бедных соседей-стариков притянули к разборкам. На плаху отправили лишь за то, что те порядочными людьми оказались. Мерзко!
– Мерзко? Нет, обычно. Моя хорошая, ты словно с другой планеты… Жизнь такая. Не бери близко к сердцу. И плюнь ты на эту фанатичную свору никому не нужных, неудовлетворенных баб и ожиревших импотентов! У них нет своей личной жизни, вот в чужую и лезут. Линчеванием ближнего прикрывают собственные проблемы. Это компенсация своей недостаточности и своей ущербности. Короче, плюнь на них и успокойся. У казахов есть поговорка: «Собаки лают, а караван идет». Пойдем лучше пить чай…
ГЛАВА 29
СИМВОЛ ВСЕМОГУЩЕСТВА

Прошло несколько месяцев. К весне деревня вновь ожила, заполнилась дачниками. На майские к своему родовому дому подъехали и Родионовы. 

Бывшая сельская дорога, по которой ездили деревенские жители и сто, и двести лет назад, теперь была перегорожена наглухо закрытыми воротами, а между двумя участками гордо возвышался новенький железный забор. Все. Приехали. Дальше тупик. Старики вышли из машины и беспомощно уставились на символ соседского всемогущества. Родмила Николаевна вдруг горько, по-стариковски беспомощно расплакалась. Дожили… На старости лет… Теперь до дома нужно было идти метров двести, взбираясь на горку, через огород – через аккуратные, еще по осени вскопанные грядки, через цветник, в котором уже проглядывали нежные треугольнички первоцветов, мимо яблонь и смородиновых кустов. И все это по весенней слякотной жиже, утопая по щиколотку в черной жирной земле. 

– Ироды! Да что ж с людьми-то делают! – причитала Родмила Николаевна, пытаясь пробраться к дому, – дорогу перекрыли, перед людьми опозорили… Нелюди, нелюди…

Владимир Петрович, оставив машину с прицепом у новеньких соседских ворот, принялся разбирать поклажу. Его диалог с отсутствующими, на их счастье, соседями был пересыпан таким великолепным, отборнейшим матом, что даже Родмила Николаевна, привыкшая за свою долгую жизнь к самым разнообразным вариантам народной речи, на какое-то мгновение перестала всхлипывать и замерла, прислушиваясь к этим неожиданным многоступенчатым конструкциям. 
Весь день старики перетаскивали нескончаемую поклажу из груженого доверху прицепа в дом. Годы уже не те… Силы уже не те…. Пара тяжелых сумок, и на скамеечку – отдышаться, прийти в себя, унять дрожь в руках. 
Уже смеркалось, когда уставшие вконец старики, махнув рукой на не разобранную до конца поклажу – да, кому оно нужно, это барахло, пусть лежит до утра! – уселись на веранде, чтобы попить чай с хрустящими крендельками, заботливо испеченными Родмилой Николаевной еще в Петербурге. 
– Эй, хозяева, есть кто в доме? 
– Посмотри, Володя, кто там надрывается…

У ворот стояла бело-синяя полицейская машина. «Как у-па-и-тельны в России вечера!», – доносилось из ее открытых дверей.  
– Чем обязаны? – любезно обратился Владимир Петрович к непрошеным гостям. 
– Непорядок у вас, граждане…– козырнул румяный полицейский. – Перекрыли движение на проезжей части. Жалуются на вас соседи. Машину-то убрать нужно, и прицеп в сторону…

– Это каким ветром вас сюда занесло? – всплеснула руками Родмила Николаевна. – Гаишники в нашей деревне? Да здесь, в глухомани, днем с огнем милицию не сыскать. Не дозовешься, если что… А тут – на тебе! Два молодца, одинаковы с лица. На ночь глядя!
– По заявлению приехали, сигнал на вас поступил… Не положено, такскать, нарушение правил дорожного движения… Протокол на вас составить надо.
– По заявлению? – вздернулся Владимир Петрович. – Никак ряженый уже успел нацарапать?! И когда это только? Ох, нелюди!  По-человечески не подойти было, не поговорить! Дорогу захапал, мерзавец, теперь еще и подмогу себе из города вызвал. 

– И че смотрим? – равнодушно взирая на растерянных стариков, спросил представитель власти. – Давайте-ка без геморроя.
– Да куда же мы ночью машину отгоним, и прицеп груженый еще. Тут и съезда нет, вокруг грязь одна… Вы что, не видите – дорога к дому перекрыта… Мила, что ж теперь? – Владимир Петрович беспомощно повернулся к жене.

– Что теперь? Руки в ноги, Володя, и вперед! 
Около часа старики разгружали машину. Поклажу: аккуратно перевязанные коробки с нехитрым стариковским скарбом, пакеты с крупами да макаронами (в деревне-то магазина нет, когда еще до города доберешься), узелки с постельным бельем – все это, не церемонясь,  кидали прямо на влажную землю. Что ж делать? Переносить в дом тяжелые сумки уже не было никаких сил. Совсем стемнело, когда, старики наконец разгрузили автомобиль, а затем, поднатужась, уже совсем ослабевшими руками оттолкнули его на обочину.  Дело было сделано. Утомленные праздным созерцанием чужого труда, гаишники уехали восвояси. 

 – Пойдем, Мила, домой, – Владимир Петрович вытер капельки пота со лба. – Эх, теперь трактор нужен, чтоб машину с прицепом из грязи вытащить! Ироды, Ироды поганые!
ГЛАВА 30
ОБЫСК ИЛИ ОХОТА НА ВЕДЬМ

– Так бывает?

– Как? – улыбнулся доктор

– Вот так. – Маша счастливо, по-детски рассмеялась.

– Бывает.

Уже полгода они вместе. И Маша не перестает удивляться, какой насыщенной может быть жизнь.  Удивляться тому, что можно радоваться простым, незамысловатым, на первый взгляд, вещам: прогулкам по маленькому городу и поездкам в деревню на дачу, неторопливой вечерней беседе за деревянным столом и запаху весны, музыке, чтению вслух, смеху Игорька, звуку молотка в прихожей, усталому взгляду вернувшегося с работы мужа и мятым к утру простыням. 

У Маши исчез страх, исчезло улиточное желание спрятаться в своей раковине, замуроваться в непроницаемом коконе, чтобы окончательно не отравиться зловонием фамильного склепа. В новой жизни не было ни скуки повседневности, ни обыденности,  ни лжи, ни притворства – не было всего того,  что так долго наполняло ее прежнее существование. Был только свет и ощущение постоянного, безграничного счастья. Неужели это может быть? Неужели это возможно? – спрашивала она себя, до конца не веря, что это не сон, не иллюзия, что жизнь действительно может быть наполнена счастьем. Ярким, ослепительным счастьем, к которому невозможно привыкнуть. 

Удивлялась Маша и тому, как быстро стерлась из ее памяти прежняя жизнь. С неосуществимыми желаниями, страданиями, бесконечными и бессмысленными поисками чего-то высокого и недосягаемого. Прошлое исчезло, растворилось в потоке глубокой, полной радости, и, изредка сталкиваясь в городе с худощавым священником и его тучной женой, Маша ловила себя на мысли, что почти не помнит этих, теперь уже совсем посторонних людей. Приезжая в деревню, она смотрела на свой, столь любимый когда-то дом, и понимала, что не чувствует ничего. Ни сожаления, ни скорби, ни обиды. Ничего. Чужой мир. Совсем чужой, далекий.  Казалось, что морок, захвативший ее на четверть века, обратился в мелкое, незначительное, почти стершееся из памяти воспоминание. 

– Милая, почему ты плачешь?

– От счастья.

– Глупенькая, разве от счастья плачут?

Александр нежно обнял жену, погладил ее по голове. 

– Спи, родная. Спи.  

***

Около трех часов ночи раздался телефонный звонок.
– Кому это черти спать не дают в такое время? – проворчал доктор, поднимая трубку.

– Александр Леонидович! У нас только что обыск был. Два часа издевались, – всхлипнула на том конце провода Родмила Николаевна, – оружие какое-то искали! 

– Какое еще оружие?! Откуда оно у вас?

– Говорят, ваше оружие! Сказали, что вы прихожанам ряженого угрожали. Убить их собирались!
– Собирался бы – убил не угрожая! Почему у вас искали, а не у меня?

– Спрашивали ваш адрес. Мы сказали, что не знаем, что вы где-то дом снимаете, а где – бог его знает!
– Ну, да. Можно подумать, там дураки работают… Захотели бы – нашли. Когда уехали?

– Минут пять как. Вели себя нагло, по-хамски. Развели нас с Володей по разным комнатам и допрос устроили: где оружие прячем, почему соседям угрожаем, почему вас выгораживаем? Спрашивали, как долго я со своим сожителем живу. Они Владимира Петровича так называли, нелюди! – Родмила Николаевна опять всхлипнула. – Докатились… на восьмом десятке! То гаишники у ворот безумствуют, то полицейские в дом на ночь глядя врываются! Александр Леонидович, что же это творится такое?

– Беснуются соседи ваши, что ж еще…

– Но это ни в какие ворота уже не лезет! Володя так расстроился, опять у него сердце прихватило! Уж и не знаю, справимся ли мы со всем этим… 
– Скорую вызвали?

– Да.

– Дайте ему пока тридцать капель корвалола. Пусть успокоится. Для него сейчас это самое важное. И сами успокойтесь, воды выпейте и спать ложитесь. В вашу глушь скорая будет часа полтора ехать. Отдохните пока, еще намаетесь. Надеюсь, для вас уже все позади... Утром свяжемся. И спасибо, что предупредили.
Александр нажал на кнопку «отбой» и рывком выскочил из постели. Сна не было и в помине. 

– Что случилось? – встревожено спросила Маша. – Опять в деревне проблемы? Со стариками? Господи, сколько можно! 
– Погоди, моя хорошая, дай подумать пару минут, сейчас расскажу… Обыск у них был, оружие искали. – Доктор прыгал на одной ноге, стараясь другой попасть в штанину. – Мы с тобой вчера в деревне у стариков были? Были. Помнишь, пока вы чаевничали, я ходил на охоту. У ворот твоего бывшего дома тогда еще «Крузер» стоял. Стекла тонированные, внутри два каких-то гоблина сидели, на меня таращились. 
– Помню. Родмила Николаевна смеялась, когда ты нам об этом рассказывал. Говорила, что батюшка совсем ополоумел, если бандитов вызывает для собственной охраны.

– Не знаю, Маша, ополоумел он или нет, но, согласись, от твоих бывших родственников можно ожидать чего угодно. – Александр наконец-то оделся, включил свет в коридоре и открыл сейф с оружием. – Помоги мне, пожалуйста, скорее. Дай пару тряпок ненужных и целлофановый пакет, непрозрачный. И надень что-нибудь. У нас менты могут с минуты на минуту появиться.

Маша накинула халат и проскользнула на кухню. Тревога мужа передалась и ей. Через мгновение она вернулась с ворохом пакетов в руке.

– Зачем тебе все это?

– У каждого охотника при обыске всегда найдут то, за что его можно наказать. Посадить – не посадят, а вот оружие отобрать могут. Конечно, захотят – сами что-нибудь подбросят, но подставляться по-тупому я не хочу…

Александр протер тряпкой запрещенные винтовочные патроны, с зеленой верхушкой пули, и бросил их в пакет. Туда же отправился трофейный штык, пара странного вида ножей, еще какие-то железяки и коробочки. Маша растерянно смотрела мужа, кутаясь в халат. Она еще не видела его таким встревоженным. Александр обернул пакет с криминальным содержимым в  застиранную тряпку.

– Не ходи за мной, – сказал он Маше. – И запомни, я ничего отсюда не брал и никуда не выносил.

– А если найдут?

– Во-первых, не найдут, – криво усмехнулся доктор. – Не первый раз. Я ведь в СССР вырос, девочка. В некотором смысле, битый уже… Во-вторых, ни одна собака не докажет, что это мое. – Александр вышел во двор и вернулся домой минут через пять. 
– Налей-ка нам немного выпить. Все равно не уснуть. Гостей подождем… – он подошел к жене и нежно обнял ее за плечи. –  Не переживай, Машенька, все утрясется. Потерпи немного. Если за час не приедут, тогда и спать можно.  

– Сегодня Великая суббота, – всхлипнула Маша. – Это они в Страстную пятницу развлечение себе устроили? Хотя… вполне логично. С мечом на грешников – самый подходящий день. Чтобы к Пасхе пространство очистить от деревенских смутьянов… Господи, отпустили бы уж нас с Богом. Мне казалось, уже все в прошлом. Сколько можно? 

– Это война без правил, – жестко ответил Александр, – на выживание… И нам нужно это понять. Не строй иллюзий. Милосердие и прощение – это не про них. Впрочем, чем дальше, тем больше все это напоминает мне клинику. Параноидальное преследование выбранной жертвы. Люди со здоровым рассудком так себя не ведут. 
Доктор отставил рюмку в сторону. 

– Хватит. Скорее всего, сегодня не приедут, но голова мне сейчас нужна ясная, – он помолчал, разминая в пальцах сигарету. – Посоветуюсь-ка  я кое с кем.

– У тебя есть советчики в таких делах? 
– Че Геваре позвоню…

Че Гевара много лет служил в милиции, а еще дольше был охотничьим напарникам Александра. На пенсию ушел с должности начальника убойного отдела. Первая его кличка была «честный мент», а Че Геварой прозвали уже охотники, за внешнее сходство с революционным команданте, за манеру ходить на охоту в черном берете каких-то спецвойск. 
– Ты что, Саш! Пять утра всего! Спят ведь люди! – встрепенулась Маша.
– Друг нужен, когда нужен, а не в часы приема. Если он ночью ногу сломает, я что, скажу, чтобы ждал до девяти утра?

Доктор вышел во двор, прикурив сигарету, выпустил дым в уже посветлевшее небо. Покосился на соседний забор из рабицы. За забором темнело пятно мусорного бака, в котором теперь лежал сверток с патронами.

Че Гевара ответил после третьего гудка.

– Привет, Игорь! Говорить можешь?

– Да. На работе дежурю. Подожди, отойду в сторонку.

Чуть понизив голос, Александр обрисовал ситуацию. Игорь внимательно слушал, уточнял детали.

– Ну, и… Что от меня?

– Два вечных вопроса: кто виноват и что делать?
– Шутишь еще… – проворчал Че Гевара. – Первое: лишнее в доме есть?
– Я тебе что, пионер зеленый? – усмехнулся доктор.
– Ну, тогда слушай, – продолжил Че Гевара после некоторого молчания. – По первому твоему вопросу – понятно, что это наезд. Кто заявление написал, я выясню. Кто тебя заказал, тоже. Но позже.

– Если те гоблины в машине, то это смешно! Чтобы бандюганы жаловались в милицию на доктора – я такого еще не встречал! – едко усмехнулся Александр.

– Ну-ну, – хмыкнул Че Гевара, – еще не то бывает… Номер машины запомнил?

– Записывай.
– Запомню, говори.
– …
– Теперь самое главное: что делать? Почему тебя вчера не взяли? Весь город знает, где ты живешь.

– А к кому они потом лечиться пойдут?

– Саня, это хрень полная. – В голосе Че Гевары появился ментовский металлический оттенок. – Найдут, к кому. Статья тяжелая – 119 УК РФ «Угроза огнестрельным оружием». Тебя не взяли, потому что вчера была пятница. Ты бы написал объяснение, ну, подписку бы взял, и гуляй. А сегодня суббота. Завтра Пасха, затем несколько дней – майские праздники. Если тебя возьмут сегодня, то закроют на неделю, не меньше, пока следователи на работу не выйдут. И встретишь ты, голубь, Пасху в камере… Так что мой тебе совет: потеряйся на несколько дней. Повестку тебе не вручали, ты ничего не знаешь, имеешь право отдыхать. И чтоб ни одна душа не знала, где тебя искать. Особенно я… В среду позвоню и сам тебя провожу к коллегам.
В трубке звякнул отбой. Доктор задумчиво крутил в пальцах очередную сигарету. На крыльцо вышла Маша, прислонилась к дверному косяку и, кутаясь в пушистый платок, внимательно посмотрела на мужа.

– Все так серьезно?

– Одевайся, моя хорошая. И Игорька буди. Через тридцать минут выезжаем.

– Куда выезжаем?

– В лес, едрен батон! На трое суток. Одежду возьми зимнюю, холодно в лесу, снег еще лежит. Ночевать в палатке придется.

В глазах у Маши блеснули слезы: вот тебе и подарок на Пасху! Ни пасхальной утрени, ни освященных куличей, румяных, со сладкой блестящей глазурью, ни разноцветных яиц! Ничего! Холодный лес, сырые палатки, консервы на костре – отличный получится праздник!

– Саш, это когда-нибудь прекратится? Они когда-нибудь нас отпустят? 
Доктор улыбнулся и, наклонившись, поцеловал жену в макушку. Волосы у Маши пахли свежей травой и еще чем-то сладко-цветочным. 

ГЛАВА 31
СОФИЯ
Лодка тихо скользила по темному руслу лесной реки. Чуть слышно гудел электромотор, оставляя за кормой хлопья белой пены. Над водой на немыслимой скорости проносились, кувыркаясь в полете, мелкие лесные пташки. Медленно наплывали повороты реки с пятнами еще не растаявшего ноздреватого снега. Прибрежный лес звенел радостной птичьей разноголосицей. Земля, вода, небо раскрывались навстречу горячему весеннему солнцу. 

Маша впервые видела эту сказку: длинные промоины ярко-синего неба, сверкающую выпуклую реку, вздувшуюся от впадающих в нее ручьев и ручейков, темнеющий полупрозрачный лес. Она переживала странное чувство причастия к этому величественному миру, и восторг, и легкость, и радость от того, что в жизни так много счастья. 

– Господи, как чудесно! – Маша произнесла это чуть слышно, но сидящий впереди Александр тотчас обернулся и с улыбкой посмотрел на жену. Он тоже был счастлив. Привычные, такие знакомые запахи весенней охоты: утренней свежести, талой земли, реки, ружейной смазки… любимая женщина, на которую можно было смотреть бесконечно, не таясь, до которой можно было дотронуться в любой момент, в любую секунду – все это пьянило, будоражило, наполняло какой-то удивительной нежностью. К этой женщине, к сидящему на корме мальчишке, к лесу, к птицам, к небу – ко всему миру. 

Ликовал и сидящий на корме Игорек. Вместо скучных уроков – путешествие по реке, ночевки в палатках, еда на костре. А еще и охота! Настоящая, взрослая охота! Игорек гордо управлял лодкой, стараясь не отвлекаться на постороннюю ерунду. Лесная река, с изгибами, торчащими из воды корягами, перекатами и опасными топляками, – серьезное испытание для рулевого. Мальчишка довольно ухмылялся, представляя, как будет рассказывать друзьям о своем путешествии, о том, как он самостоятельно, «за штурвалом» прошел опасный речной путь. 
Постепенно изгибы русла становились круче, берега выше, а течение стремительнее. Игорек уменьшил обороты мотора, чтобы тяжело груженая лодка успевала проходить повороты, не утыкаясь носом в пологий берег. 
– Игорь, внимание! – воскликнул доктор. – Слышишь гул? За поворотом перекат, включай реверс и веди лодку по центру струи, по бугру. Когда войдешь в порог, подними винт, а сразу после – опусти, и газу! Маша, держись крепко! – добавил он, мельком взглянув на притихшую жену. – Игорь! Жилет застегни, ты его не для понта надел! Быстро!
Рулевой, не отпуская мотор, одной рукой послушно застегнул замки спасательного жилета.
– А что, это опасно? – спросил он.

– Ямница вообще река серьезная, – ответил Александр. – Особенно весной. Рыбаки ниже первого порога не ходят. До ближайшей деревни – километров двадцать по прямой. По реке – все пятьдесят. Мобильной связи нет. Никто не поможет, случись чего… Так что держись крепко, еще километров десять русло идет по наклону. Потом течение станет слабее, река шире и сюрпризов меньше. Там и будем присматривать место для лагеря.  

Доктор, не отрывая взгляда от приближающегося порога, привязал к лодке ружье и положил его на дно, затем вытащил из бортовых гнезд весла. Игорек ловко направил лодку в пенящуюся, бугром вздутую струю. Пытаясь избавиться от экипажа, лодка вертелась и прыгала. Маша обеими руками вцепилась в бортовые леера. Стараясь удержать лодку в нужном направлении,  Александр ловко табанил одним веслом. 
Сразу за поворотом река круто поворачивала вправо.

– Игорь! Опускай винт! Газ на реверс! – крикнул доктор. Он с напряжением тормозил гнущимся, дрожащим от напряжения веслом, держа его почти вертикально. Лодка лишь слегка чиркнула бортом по известняковой плите отвесного берега и плавно прошла поворот. Стены каньона расступились, и впереди открылась широкая пойма заливных лугов.  

Александр вставил весла на место, вытер о штаны мокрые ладони и полез в карман за сигаретами.

– Давай, Игорек, рули теперь спокойно. Молодец, благодарность тебе объявляю! – доктор с наслаждением выпустил вверх струю белого дыма и засмеялся. – Два года назад я здесь перевернулся. Чуть не утонул, лодку нашел часа через четыре. Хорошо, что ружье было привязано, а вещи все – тю-тю, уплыли.
– Ты же плаваешь хорошо! – удивилась Маша.
– Ну, да, – Александр показал рукой на отвернутые голенища сапог. – Я ведь не купаться собирался, а на охоту. Каждый заколенник набирает до пятидесяти литров воды. Да лифчик на шестьдесят патронов. Теплая одежда камнем на дно тянет… Десять метров до берега – как Ла-Манш переплыть.
Промокшая одежда быстро сохла на ярком солнце. Игорек расслабленно развалился на корме и грыз печенье, одной рукой удерживая румпель. Маша причесывала влажные волосы. Доктор достал ружье, вылил из ствола воду. И вовремя. Из-под берега с шумом и кряканьем взлетела пара уток. Первую пару охотник прозевал, но потом начал стрелять довольно часто и по большей части мимо. Однако его это, похоже, нисколько не огорчало. По реке плыли, догоняя лодку, разноцветные гильзы, похожие на пустые тюбики губной помады. Наконец один селезень, разбрасывая выбитый пух, шлепнулся в воду. 
– Хватайте его скорее, а то улетит! – восторженно крикнул Игорек. 

Еще минута, и в лодке лежала утиная тушка – первый за день охотничий трофей.  
Утиная пожня закончилась, река втянулась в удивительно красивый сосновый бор, освещенный солнцем. За очередным поворотом реки Маша увидела пьющего воду лося. Он стоял по колени в воде, опустив вниз лобастую голову с большими мохнатыми ушами, и негромко фыркал, не замечая приближающуюся лодку. Александр поднял ружье и прицелился в зверя. Лось, даже не лось, а лосенок, повернул голову и с интересом уставился на невиданное доселе зрелище: людей он видел впервые. Здесь, в глуши, ему жилось вольготно и спокойно, и теперь, глядя на охотника, он не подозревал о грозящей ему опасности. Лосенок стоял неподвижно. Нескладный, простодушный. Доктор опустил оружие и негромко рассмеялся. Теленок вздрогнул, испуганно выскочил на берег и, забавно качаясь на тонких ножках, исчез в лесу, хрустя валежником. 
Впереди по курсу появилась песчаная коса, пологим мысом выдающаяся до середины реки.

– Здесь и остановимся, – сказал Александр. – Игорь, к берегу правь. Обогнешь мыс и причаливай. 
– Почему здесь? 

– Место тут очень красивое, здешние называют его Софией. Лес вокруг радостный, светлый, как раз для пасхальной ночи… Тут когда-то хутор стоял и мельница была. Жаль, что от них ничего не осталось. Все разрушено, разорено. Там, чуть ниже по реке, проржавевшие механизмы, замшелый огрызок кирпичной стены и расколотый мельничный жернов. 
– А кто разрушил? Во время войны? – поинтересовался Игорек.

– Не было здесь войны никогда. Революция да семьдесят лет советской власти. Это будет почище любой войны. Остались только мы с вами, лоси да медведи. Такой вот апокалипсис. 

– Вот уж точно, апокалипсис, – сказала Маша. – Жернова-то зачем разбивали? Это сколько надо было усилий, чтобы расколоть такую глыбу! А ведь до того кто-то этот камень обтачивал, дырку в нем сверлил. 

– Кто разбивал, сгнил давно. А камни остались. Как памятники тем, кто строил. Кто здесь жил, любил, трудился… 
– Говорят, место это чудное, особенное, – продолжил доктор после того, как путешественники вытащили лодку на берег. – Приезжие охотники этот мыс обходят стороной, и деревенские здесь не охотятся и не рыбачат. 

– Почему? 
– Да бог их знает. Может, боятся. Землю кровью осквернять не хотят. Место это не случайно Софией названо. София – Премудрость Божия… Помните, собор новгородский тоже Софийский. Возможно, наши предки этим именем освятили здесь опасное пространство.

– Почему опасное? – насторожился Игорек.

– Говорю же, мельница здесь стояла. А мельницы дурной славой в народе пользовались. Нечисть тут всякая ошивалась, людей добрых пугала. Под мельничьим колесом – водяной жил, в проточной воде русалки резвились, а на крыше – черт сидел! И тощие кикиморы все дни и ночи напролет чистили здесь свои копытца!
– Да, говори больше! Все это бабкины сказки! – засмеялся Игорек.

Вдруг где-то вдалеке раздался тягучий, приглушенный звук. Словно кто-то далеко, там, за самым небосводом, забормотал, заухал, зашипел, пытаясь отогнать непрошеных гостей. Игорек вздрогнул и невольно оглянулся на чернеющий лес.
Прошел час, другой. На землю легли мягкие сумерки, журчала огибающая песчаный мыс речка. Ярко, с треском, горел длинный охотничий костер, весело освещая небольшую лужайку. В котелке томился рассыпчатый плов. Было тепло, по-домашнему уютно, чисто и радостно. 
– Века идут, а в этом мире ничего не меняется, – улыбнулась Маша. – Наверное, так встречали Пасху первохристиане во времена римских гонений. – Так же сидели у  костра и ждали рассвета. В укромных, тайных местах, вдали от городов, прячась от своих врагов. Ничего не меняется, – повторила она. – Ничего. Те же войны за свое пространство, за свои идеи, за свою веру. Но… нам наши гонители сделали прямо-таки  царский подарок. Такой пасхальной ночи у меня никогда еще не было…

– И у меня! – засмеялся Игорек, бросив горсть сухих сучьев в огонь. – Давайте теперь каждую Пасху встречать в лесу!
– Ага. Как толстовцы, – усмехнулся доктор. – Знаешь, были такие восторженные постники, в косоворотках... На восход молились, церкви за версту обходили. Не дело так жить. В лесу праздники встречают либо святые, либо отшельники, либо те, кого человеческое общество отторгает. Мы не те и не другие. Для нас лес – это экзотика. А экзотики должно быть в меру. Хотя… сегодня действительно удивительная ночь.  

Какое-то время все молчали, глядя на играющие искры костра.
– Христос воскресе! – сказала Маша, когда последние лучи солнца, наконец, скрылись за верхушками деревьев. 

– Христос воскресе! – эхом повторил за ней Игорек.
– Воистину воскресе! – с улыбкой ответил Александр. 
Все перемелется. И склоки, и обиды, и глупость, и невежество. Ненавидящие обретут покой,  отверженные – любовь,  оскорбленные смирятся, ревнивцы утихнут. Впереди – счастье, восхитительное, чудесное счастье и долгая-долгая жизнь, наполненная и любовью, и светом этой пасхальной ночи,  и каким-то высшим загадочным смыслом.

– Все перемелется, – сказал он вслух. – Все перемелется. Христос воскресе! 

Рассвет они встречали на мельничном холме. Смотрели, как солнце ярко-красным пасхальным яйцом медленно поднимается над краем земли, а затем начинает играть, радостно качаясь вверх-вниз, вверх-вниз, чтобы наконец взорваться светом, превратившись в огромный слепящий золотой шар. 
Внезапно, как по команде, встрепенулись птицы. Все зашевелилось, запело, зашумело: и река, и лес, и поля. Мир наполнился  светлой пасхальной радостью и красотой. Христос воскресе!
ГЛАВА 32
ТРЕТИЙ КАБИНЕТ

Полицейское управление, в просторечье называемое тюрьмой, по странной традиции, столь характерной для многих российских городов, располагалось в самом центре города и занимало целый квартал между церковью и парком культуры.  Лай тюремных псов периодически заглушался мелодичным колокольным звоном, напоминающим обитателям казенного дома о вечных ценностях вольной жизни. Глухая, местами облупленная пятиметровая стена была выкрашена в ярко-розовый цвет, оттого загнутые вовнутрь кронштейны с колючей проволокой выглядели не только не устрашающе, а даже напротив, кокетливо и беззаботно, и почему-то напоминали неряшливый макияж на лице старой проститутки. На фасаде тюрьмы красовалась табличка: «Памятник истории и архитектуры. Охраняется государством».
Припарковав машину под знаком «стоянка запрещена», рядом с машиной начальника полиции, Александр позвонил Че Геваре.

– Все нормально, – в голосе Че Гевары отчетливо слышались отголоски бурно проведенных праздников. Два дня Пасхи вкупе с майскими выходными – серьезное испытание даже для самых выносливых и видавших виды российских ментов. – Не бойся, все нормально, – повторил он. – Наши уже во всем разобрались. Иди в третий кабинет, следователь Николаев возьмет у тебя объяснение. Позвонишь, когда освободишься…
– Ну, бывай. Спасибо.

На скамеечке около входной железной двери, украшенной глазками и засовами, под табличкой «не курить» курили два невеселых стража порядка в бронежилетах. Вороненые стволы автоматов, стоящих у них между ног, торчали забавными фаллическими символами. Один из полицейских скользнул по проходящему мимо Александру пустыми глазами овчарки и равнодушно отвернулся.
Доктор потянул на себя тяжелую дверь. В дежурной части было прохладно и, как  в казарме, пахло хлоркой и сапожной ваксой. Пока дежурный – молодой полицейский с погонами лейтенанта – аккуратно, по-детски наклонов голову, не торопясь вписывал в журнал данные его паспорта, Александр с интересом разглядывал сидящих в обезьяннике. Расцвеченная разной давности синяками и царапинами, мучнисто-белесая коллекция собранных за ночь городских дебоширов действительно напоминала вольер с гориллами, орангутангами и гиббонами. 
– Слышь, начальник, – монотонно хныкало человекоподобное существо с багрово-синим лицом, –  ссать хочу, начальник, слышь, выведи меня…
Из обезьянника несло оттаявшей мочой, давно не мытыми телами и блевотиной. 
Доктор забрал паспорт, прошел через вертушку и, отыскивая нужную дверь, углубился в мрачный, длинный, словно кишка, коридор следственного отделения. Третий кабинет органично вписывался в общую канву старого острога: крошечная квадратная каморка три на три метра, темно-зеленые шершавые стены, единственный источник света – засиженная мухами «лампочка Ильича» в металлической сетке. В центре – стол, два табурета. За столом восседал похожий на голливудского шерифа полицейский с закатанными на внушительные бицепсы рукавами синей форменной рубашки. Вежливым жестом он предложил Александру сесть напротив, на надежно прикрученную к полу обшарпанную табуретку.  
Особо впечатляющей деталью кабинета номер три была вмятина. Округлая, довольно глубокая вмятина в стене позади привинченной табуретки. Судя по отслоившейся в некоторых местах штукатурки, было понятно, что вмятину не раз пытались замазать и закрасить, но она упорно сохраняла и свою глубину, и свою форму. Механизм образования ее был более чем очевиден. В такой крохотной комнате можно было ударить человека в лицо, не вставая со своего места. Отлетать было некуда, вот и бился клиент затылком о стену, словно китайский болванчик.

«Интересно, – с тоской подумал доктор, – это ж сколько человек нужно было так оприходовать, чтобы вмялась кирпичная кладка… Да не просто кирпичная, а пирогранитная, с местного нобелевского завода». 
Стандартная процедура допроса заняла около двадцати минут. Вежливый шериф не спеша записывал объяснения доктора, что-то уточняя, что-то даже подсказывая. Глядя на сидящего напротив здоровяка, Александр пытался вспомнить, где он раньше встречал этого человека. Высокий лоб, широкие скулы, волосы черные, отброшены назад. Ага… Комбинированная травма. Сотрясение мозга, перелом плеча, ожог голени третьей степени… Разбился на мотоцикле… Третья палата, койка у окна… Не пищал, не ныл на перевязках, отказывался от обезболивающих. Молодец шериф – силен духом! 
Доктор перечитал протокол допроса и, чиркнув внизу на каждой странице: «С моих слов записано верно, мною прочитано», подписал его.

– Все? Я свободен?

Какое-то время полицейский молчал, вертя в пальцах авторучку. Потом вздохнул, резким движением дернув на себя ящик стола, достал несколько скрепленных стиплером листов бумаги и положил их перед Александром.
– Ознакомиться не желаете? Только имейте в виду, доктор, я вам ничего не показывал.

Листки были плотно и ровненько исписаны знакомым крупным почерком: посягательство на спокойствие семьи священника… манипулирование соседями… постоянные угрозы … нацеленность на чужое имущество… бесстыдная демонстрация своей силы… игнорирование норм морали и религии… и, наконец, циничная выходка: «угроза зачехленным оружием, произошедшая на глазах свидетелей». «Ого! – присвистнул доктор. – Зачехленным? Совсем сдурели, постыдились бы такую дурь писать…». Да и бандиты оказались вовсе не бандитами, а вполне себе известными в городе чиновниками. Под заявлением красовались подписи загадочных прихожан, свидетелей этого «почти что вооруженного нападения»: замглавы  Администрации по землеустройству Коленкова и его подчиненного Гечиу. Первого Александр в лицо не видел никогда, а вот второго, и всю его семью, лечил несколько раз. На тебе, приехали! 
Шериф, внимательно наблюдавший за Александром, увидел, как тот дернулся, будто его ударили в лицо.

– Что, не ожидали?
– Если честно, нет. 
– Не только вы, доктор, работаете с патологией. 
– Согласен. Это действительно клинический случай
– Интересно все же, чем вы это им так насолили? 

– Сыграл не по правилам. Не по их правилам…

– Понятно. Что ж… Идите домой, больше по этой теме вас не побеспокоят. 
– Спасибо. – Александр поднялся, подошел к двери, потом обернулся. – Иногда хочется разогнаться до двухсот, правда? И плевать, что можно разбиться.
– Это, да… – улыбаясь, протянул полицейский.

– А можно разбиться не насмерть и потом всю жизнь помнить, что скорость двести – это кайф. И что ты это сделал…
Выйдя из полицейского управления, доктор с наслаждением вдохнул воздух свободы. Сел в машину, закурил. Ну, что ж… Сегодняшнее пасхальное схождение во ад было закончено. Еще одна попытка наказать аморального греховодника закончилась крахом. И сказать-то здесь нечего: битва за спасение души ближнего. Только и всего. Битва истовая. Ревностная. Без правил. С подлогами и лжесвидетельствами. Что ж, борются как умеют. Как их научили. В борьбе за чистоту своих рядов все средства хороши… И ложь, и месть, и клевета.

За тюремной стеной блестели золотом купола городского собора, на церковном крыльце толпились прихожане, ожидая благословения правящего архиерея. Над городом плыл радостный пасхальный перезвон. 
ГЛАВА 33 
ВОРОН ВОРОНУ ГЛАЗ НЕ ВЫКЛЮЕТ

Судебное заседание подходило к концу. За четыре часа окончательно выпотрошив и истцов, и ответчиков, и многочисленных свидетелей, судья объявила, что очередное заседание состоится через месяц. 
– Этот бред не закончится никогда, – покачал головой Владимир Петрович, выходя из зала суда. – Четвертый месяц с мерзавцем бодаемся, а все без толку. Ворон ворону глаз не выклюет.
Судебные тяжбы поглотили стариков Родионовых целиком. И не только их. Потянулись к зданию суда обиженные прихожане сельской общины, сердобольные дачницы-соседки, активные деревенские мужики, целеустремленные и в справедливости мира еще не разуверившиеся. 

Местные еще помнили те времена, когда вместе со своей приветливой, словоохотливой женой в их деревню переехал худощавый скромный священник. Помнили, с каким  воодушевлением он начал восстанавливать уже было совсем разрушенную сельскую церковь. Вначале истосковавшиеся по церкви люди, дабы прикоснуться к божественному, посещали храм охотно: ставили свечки за здравие, за упокой, освящали куличи да яйца на Пасху, крестили внучат, на исповеди каялись в грехах и с радостью подпевали «Отче Наш» на службах. 
Но, удивительное дело, с каждым годом своих, деревенских, в церкви становилось все меньше и меньше. Матушкины просьбы-требования поделиться последней лептой вдовицы пугали и без того весьма небогатых сельских прихожанок, мудреные воскресные проповеди городского интеллигентного батюшки понимали немногие, да и вел он себя, мягко говоря, для лица церковного странно. С местными был заносчив, высокомерен, ни тебе простоты, ни  открытости, ни сердечности. «Не нашенский он. Чужой. Бирюк!», – поговаривали за его спиной. Дивились люди многометровому железному забору, надежно защищающему поповский дом от праздного соседского любопытства. Изумлялись отдельному церковному выходу на озеро, с новенькой калиткой и тяжелым амбарным замком на ней. Судачили о том, что поп с попадьей барствуют, зазывают чужаков, и деревня уже не деревня, а поповская вотчина для городских толстосумов да столичных богомолок. Бабы да старушки, что покрепче были, на требы стали ездить в город, потому как лучше к черту в котел, чем к такому попу на поклон...  
Поп с попадьей на неприязнь местных внимания не обращали и дело свое делали исправно. На вечерне да утрене молились, храм восстанавливали, на престольные устраивали пышные трапезы. За забором. Для своих. Избранных. Городских благодетелей и полезных столичных приятелей. 

 Ведь кто он, деревенский мужик, по сравнению с людьми степенными, в обществе вес имеющими? Так, сброд один. Ни высоких духовных истин понять не может, ни копеечкой одарить… Одним словом, черт знает что. С простого мужика какой прок? Пользы для церкви – никакой. Правда, вначале  матушка Нина еще просила деревенских, кто поздоровее будет, подсобить по церковным делам, но без оплаты кому работать охота? Сметливого деревенского мужика на мякине не проведешь. Задарма трудится – одна суета бесполезная. Хоть в церкви, хоть в поповском дворе… Да и где они, деревенские-то? – сетовала матушка. Нет их! Не дозовешься, если что. Все в город давно подались, в деревню свою приезжают как дачники. Покуролесят пару деньков, да в город опять и умчатся.
Вот так, за пару лет, шаг за шагом, уединенная деревенька, приютившаяся на берегу небольшого озера, превратилась в место паломничества для людей чинных, благородных и весьма состоятельных. 
Жизнь шла своим чередом, потихоньку да помаленьку, и прожила бы деревня без особых приключений еще лет сто, если бы не сельская дорога да притеснения стариков Родионовых. На этот раз народ деревенский не на шутку разошелся. Не то чтобы соседей-стариков пожалели, а из опасения, что и сами могут попасть под жернова всесильного служителя церкви. Дело казалось простым. Была дорога? Была! Безобразничает сельский поп в своей вотчине? Безобразничает! И соседей притесняет. Чего еще? Устроил Санта-Барбару из своих семейных дел? Устроил. Оно-то дело это понятное, снохачеством на Руси многие баловались, но зачем же на соседей набрасываться? Старики Родионовы и так уж на ладан дышат… 

Одним словом, первоначально дело казалось выигрышным, потому как свидетелей церковного самоуправства было много, а бумажки там всякие, согласования земельные – это разве сила против народного возмущения? Да и не сможет поп лгать вот так, прилюдно, глядя в глаза своим обвинителям. То есть, лгать-то он, конечно, может, все мы люди, всякое бывает, но не на суде и не так откровенно. 

Однако за первым судебным заседанием последовало второе, третье, четвертое. Деревенские простодушно недоумевали, глядя на отца Петра. Он был непреклонен,  самоуправство отрицал, туманно намекал на «пятую колонну» в недрах своего церковного прихода. Бесконечно сетовал на происки бывшей невестки, которая по мстительности поистине дьявольской одурачила не только соседей, но и тех, кто осмелился выступить против человека, наделенного и священнической благодатью, и мудростью духовной, и многолетним опытом борьбы с людскими грехами. 

Многим сторонним наблюдателям судебные дрязги вокруг сельской дороги казались нелепыми. Эка невидаль: в деревне дорогу перекрыли! Что ж с того? В городе тоже по весне не дороги, а военный полигон, с траншеями, рытвинами и окопами. И ничего. Ездят люди. На судьбу не жалуются. Не судиться же из-за этого со всяким встречным-поперечным! А здесь на тебе! Бунт деревенских правдоискателей! Кто-то защищал невинно страдающего от людского невежества батюшку, кто-то оправдывал деревенских жителей, которые в кои веки объединились в борьбе за справедливость.
–  Посмотрите, сколько людей на вашей стороне, – сказала Маша, попыталась утешить совсем было приунывшего Владимира Петровича.  

– Ворон ворону глаз не выколет, – махнув рукой, повторил старик. – Зря бодаемся. У ряженого связи, а мы – кто? Бесправные пенсионеры. На днях он прямо с амвона заявил, что песенка наша спета. Наталье, соседке, так и сказал: «Владимир Петрович, мол, тяжбы не выдержит, сердечник он, а Родмиле путь в психушку давно заказан». Это в церкви-то! С амвона!

–  Не берите к сердцу, Владимир Петрович! Вы еще нас переживете!

– Брось, Маш! Какое там! – вмешалась в разговор Родмила Николаевна. – Переживем – не переживем. Разве в этом дело? У него яйца так намылены – не схватишь! Вся деревня на ушах стоит, а что толку? Бодался теленок с дубом…

 – И все-таки вы зря так. Сколько склок в деревне было, а люди откликнулись, защищать вас пришли. Саш, скажи, получится что?

– Действительно, словно плотину прорвало. Видно, многим он насолил, – вздохнул доктор. – Согласитесь, Владимир Петрович, эта история не только нас задела за живое. В деревне свои законы. Люди там живут тесно: ходят в один магазин, вместе ловят рыбу, охотятся в одном лесу. Все на виду. В деревне невозможно, как в городе, нагадить человеку, и потом много лет с ним не пересекаться.

– Легко! – встрепенулась Родмила Николаевна. – Нагадят, а потом огородами, огородами… 

– Я не о том, все это мелочи. Такие скандалы и мелкие дрязги, как перец в салате, придают жизни остроту. Твоя корова истоптала мой огород и сожрала капусту, а твой кобель задавил мою любимую кошку… Есть только одна тема, за которую могут и убить. Эта тема – земля. 

–  Да, – согласился Владимир Петрович, – в деревне за землю могут!

– Земля в деревне – не абстрактная Родина с Кремлем в центре. Земля для деревенских не просто источник жизни, а сама жизнь. Огород, сенокос, болото с клюквой, река с рыбой и ближний лес с лосями и зайцами – это вся их жизнь. Свои участки передаются из поколение в поколение, и соседи чтут чужую собственность. Не случайно, когда в деревне умирает последняя в семье бабушка, ее огород годами зарастает нетронутым бурьяном. Земля – это инстинктивное, генетическое крестьянское табу. Очевидно, поэтому к чужакам и богатым дачникам, не имеющим этого крестьянского инстинкта, относятся недоверчиво и настороженно. И здесь неважно, в рясе ты или в кирзовых сапогах. Деревенский священник может быть лживым, мелким, туповатым, пьянчужкой-забулдыгой, наконец, каким угодно, но только не тем, кто откусывает куски земли у соседей. Это не прощается. 

– Вы, Александр, несколько романтик, но что-то в ваших рассуждениях есть. Однако дело не только в этом. Не в том, что он многим насолил… Чужие у нас появились. Сектанты с выпученными глазами. Это раздражает. И пугает. Вон давеча Миле одна такая городская, восторженная, адскими муками угрожала: не трогайте, мол, божьего человека, мы за нашего батюшку стеной… А потом добавила: «Чтоб тебя, старуха вздорная, самосвал переехал!». И – нырк опять в церковь. Одним словом, черт-те что!

– Каков поп, таков и приход, – отрезала  Родмила Николаевна. – Ты прав, Володя. Сектанты с ряженым гуру во главе. Но… что нам, старикам остается? Будем ждать осени. Может, что с мертвой точки и сдвинется. 

К осени, однако, стало понятно, что судебным тяжбам конца и края нет, и вконец утомленные сельские активисты во главе с Родмилой Николаевной написали в епархию очередное письмо: пришлите, дескать, в наш деревенский храм другого священника, потому как нынешний лжец и проходимец, со всей деревней судится, проповеди говорит длинные, туманные, матушка его беспредельничает, в храме народ все больше чужой толкается: восторженные дамы весьма подозрительного вида да городские толстосумы на «Ленд крузерах», «Мерседесах» и «Поршах». А местные в храм ни ногой… К такому-то проходимцу как?

Неожиданно владыка гневу народному внял и назначил в деревенском храме церковное собрание.  Отдельно попросили прийти стариков Родионовых и Марию с Александром, – в некотором смысле,  виновников этой деревенской смуты. 

ГЛАВА 34
АУТОДАФЕ

Кто не пребудет во мне, извергнется вон, 

как ветвь, и засохнет; и такие ветви собирают

                                                         и бросают в огонь, и они сгорают.
 (Ин. 15:6) . 

Перед церковным крыльцом, украшенным пластмассовым прямоугольным козырьком – вершиной современного новодела, беззастенчиво уродующего изящный храмовый силуэт – собралась толпа: разношерстные мужчины в темных одеждах и женщины, в длинных юбках и цветастых платках. Судя по угрюмой непреклонности, застывшей на лицах этих людей, можно было сказать, что им предстоит увидеть какое-то грозное зрелище. Наверное, так выглядели зрители гладиаторских боев или средневековые религиозные фанатики, взбудораженные предстоящим аутодафе. 
Двери храма открылись, и взволнованная толпа устремилась внутрь. Церковное помещение было подготовлено самым надлежащим образом. Правда, оно более напоминало театральный зал, чем дом молитвы: лавочки, деревянные стулья и табуретки выстроились в несколько ровненьких рядков, а перед ними, на помосте, сценически возвышалась трибуна. 
– К нам поступила жалоба жителей деревни, которую мы не  могли оставить без внимания, – откашлявшись, начал благообразный священник, представитель епархиального управления. – Надеюсь, это собрание, под сводами церкви, поможет нам разобраться в происшедшем, и здесь, в вашем приходе, вновь воцарится мир. Пожалуйста, кто начнет? Отец Петр?
Батюшка сидел поодаль, в углу. Он совсем посерел за это время, осунулся и еще больше иссох. Тяжелой походкой деревенский священник вышел к трибуне. Уставший, вконец измотанный этой бессмысленной, затяжной, никому не нужной войной. 

– Что говорить? – еле слышно промолвил он. – Я устал от этой клеветы. Сил нет противостоять лжи. И оправдываться мне не в чем... – батюшка чуть пошатнулся – ничего, ничего, не тревожьтесь, я сам дойду – и медленно вернулся на свое место, поближе к матушке. Она с нежностью взяла его за руку.
– Ох, мученик наш! – страдальчески воскликнул кто-то в полной тишине.

Вблизи заплакала сухенькая старушка, горько и безутешно. 

На сцену не спеша поднялся Владимир Петрович. 
– Простите меня, старика, – сказал он, вынимая из кармана сложенный вдвое листок бумаги, – я прочитаю, а то волнуюсь, боюсь сбиться. «На старости лет мы с женой столкнулись с такой человеческой подлостью, что…», – начал было старик, но слова его тут же потонули в рокоте возмущенных голосов. Владимир Петрович отложил исписанный листок и, стараясь не обращать внимания на гомон негодующей толпы, начал рассказывать  о том, что с ним произошло. О доносе, в духе сталинских времен, о наглых, сытых полицейских, которые вломились в дом, словно разбойники. Ночью, с обыском, с хамским допросом… О том, как несправедливо, беззаконно и бесчеловечно поступает тот, кто, казалось бы, должен быть образцом любви и прощения, и, наконец, о том, как стыдно ему, восьмидесятилетнему старику, смотреть на судебных заседаниях в глаза священнику, который лжет, лжет…
Но никто не слушал обиженного старика. Толпа бурлила. Было горько, больно и обидно. 

– Батюшка наш вот-вот встретиться с вечностью, а вы, а вы… – с дрожью в голосе лепетало прелестное создание с невыносимо страдальческим взором. 
– Молитвенник…

– Подвижник…
– Святой человек…

– Оставьте его … оставьте его в покое!

– Я че-то не догоняю… – гудел коренастый мужик, с трехдневной щетиной на волевом  подбородке. – Семь миллионов на колокольню уже отстегнул, и, что, думаете, зазря? Не был бы уверен в отце Петре, не жертвовал бы. Наш он батюшка. Наш… А старикам-соседям чего надо? Чего они баламутятся? Дорогу? Так я им с другой стороны построю, тоже мне, трагедия…
– Нам не нужно чужого, – с достоинством ответила Родмила Николаевна, мельком взглянув на местного олигарха. –  Мы не побирушки. Речь идет о мошенничестве. 

К трибуне приблизилась представительная, пышногрудая блондинка. Она достала бумажку и стала читать. Выразительно. Со школьной старательностью. 
    Сейчас открыто много храмов 
    И много сотен монастырей

    Но праздный люд, сыны Адама

    Чуждается святых дверей

    Не плачут, изверги, и не рыдают,

    Не сознают своей вины,

    Все духовенство осуждают,

    Их поглотят пространство тьмы…. 
– с чувством закончила блондинка. Стон всеобщего восторга пронесся над сводами храма. 
– Теперь можно мне? – обратилась Маша к благообразному священнику, внимательно наблюдающему за этим театральным представлением. 
– Кто это? Представьтесь! – донеслось из толпы.

– Странно, что вы меня не знаете…– усмехнулась Маша, вспомнив донос, испещренный мелкими подписями. – Мне понятны чувства отца Валерия. Разрушение семьи – это всегда трагедия. Но это глубоко личная, частная история. Не для посторонних. Понимаете? И в такой ситуации мы все должны оставаться людьми, а не срывать свое зло на беспомощных стариках. 
– Она это, она! – пронеслось между рядами.

– Блудодейка, – горестно кивнула головой сухонькая старушка и погрозила Маше крохотным кулачком. 

– Я могу продолжить? – после некоторого молчания спросила Маша. – Поймите, дело здесь не в куске железа и не в двадцати метрах дороги. А в жестокости, мстительности и лжи. Поймите, только в этом. 

– Вы, Мария, в Бога-то веруете? – перебила ее сдобная блондинка. – В церкви нашей мы вас не видим… И не видели никогда! – дама торжествующе оглядела затихшую публику. – Значит, батюшка у тебя плохой? А сама-то ты откуда? О детях бы своих подумала! На них ведь ляжет твой смертный грех! Ни них! – Она снова достала бумажку:
   Блуд гуляет по планете,
   Горячит и плоть, и кровь,

   Расставляет злые сети

   Обольщает вновь и вновь.
   Дети, бедные созданья,

   Пал на них разгул отцов,

   Одурманенная совесть

   В жертву деток принесет…
 «Неужели сама сочинила? – Маша с интересом посмотрела на сытую блондинку.  – И репетировала, видно, долго, стоя в театральной позе перед зеркалом. Чтобы так, без запинки… С чувством глубокого негодования… Цирковое представление, не иначе!». Толпа колыхалась, гудела, и Маше казалось, что все лица, – и старые, и молодые, и мужские, и женские – сливаются в одно огромное клоунское лицо, с мерзко намалеванным алым ртом. 
Родмила Николаевна и Владимир Петрович тоже недоуменно глядели вокруг. Мир абсурда… Театр марионеток, ведомых искусным опытным кукловодом. «Ай да матушка, – с некоторым даже уважением подумала Родмила Николаевна, глядя на свою соседку, скромно потупившись, сидящую на краешке стула. – Развлечение себе устроила, срежиссировала  все, вплоть до мельчайших реплик. Ай да матушка! Ай да серый кардинал!…».
С нескрываемым отвращением смотрел на этот балаган и Александр. Какая-то старушка повисла у него на руке, он чуть замешкался, пытаясь ее стряхнуть. Ему все более казалось, что он в приемном покое сумасшедшего дома. Неказистые стихи придавали всему этому какой-то очевидно параноидальный оттенок.  «Да вы что, здесь все с ума посходили?», – наконец воскликнул он. 

Толпа колыхалась, трепетала в священном экстазе. 

– Довольно! – поднял руку архиерейский представитель. – Обо всем, здесь происшедшем, будет доложено владыке, но нам всем нужно помнить, что существуют канонические нормы, согласно которым священник не может приступать к евхаристии с непрощенными обидами в сердце. Решение по итогам этого собрания будет вынесено чуть позже. 

Благообразный священник уже было направился к выходу, когда произошло нечто неожиданное. То, чего никто не ожидал.

Отец Петр, чуть пошатываясь, поднялся со своего места, сделал пару неуверенных шагов и – рухнул на пол. Толпа охнула… Некоторое время он лежал неподвижно, а затем медленно пополз к своим обвинителям. Деревенские жители растерянно смотрели на невиданное зрелище.
– Святой!
– Великий подвижник! 
– Вот она – сила смирения! – истерично закричала толпа.
– Простите меня, грешного! – промолвил склоненный к ногам своих врагов священник. – Простите меня! – повторил он, но при этом так посмотрел на Марию, что у нее похолодело внутри. В этом взгляде было столько неистовой, испепеляющей ненависти, столько злобы… Какой-то нечеловеческой, звериной злобы.

– Лицемер! – прошептала она. – Это же игра, только игра, все это лицемерие! – Маша беспомощно оглянулась вокруг. – Вы не видите? Нет? – Детский липкий ужас охватил ее. Пазлы встали на место. Толпа в едином порыве прославляла своего гуру. 
– Святой…
– Святой…
– Святой!
Исход собрания был очевиден. Как и исход бессмысленного бунта обманутых стариков да горстки деревенских жителей. Многоголовый Левиафан торжествовал.  Пережевывал очередных дурачков, утробно причмокивая и улыбаясь. Сытый, довольный, наглый зверь.

ГЛАВА 36
Я ЧЕЛОВЕК В САНЕ, А НЕ АБЫ КАК…

Человек с двоящимися мыслями 

не тверд во всех путях своих 

Иак.1:5-8.
Утром следующего дня неугомонные старики Родионовы опять встретились со своими благочестивыми соседями. На этот раз не в церкви, и не при большом скоплении народа, а в здании мирового суда. 
За неделю до церковного собрания старики получили судебный иск о защите чести и достоинства, поданный на них отцом Петром. В заявлении говорилось о немыслимых оскорблениях, коими Владимир Петрович осыпает деревенского батюшку. Среди прочих витиеватых народных изречений почему-то особо выделялись слова «подлец», «вор» и «сволочь». В иске также было обозначено несколько свидетелей этого не просто грубого, а прямо-таки хамского отношения вконец зарвавшегося старика к представителю церкви. Как и следовало ожидать, фамилии этих мифических свидетелей ни Родмиле Николаевне, ни Владимиру Петровичу ни о чем не говорили. 
«Неужели опять нас в суд потащит? – недоумевали старики. – Мало ему городского суда, так теперь и в мировом судиться будем! Это уже ни в какие ворота не лезет! Докатились на старости лет… В суд как на службу ходим. Подлеца уже и подлецом назвать нельзя!». Однако, как бы ни были неприятны очередные судебные дрязги, Родмила Николаевна была даже несколько рада встретиться со своим бывшим соседом, а теперь злейшим врагом вот так, напрямую, пусть даже в зале суда. «В глаза ему хочу посмотреть, – говорила она. – В глаза его наглющие. И послушать, как в очередной раз выкручиваться будет!». Дело в том, что подловить лживого попа в деревне ей было крайне сложно. Едва завидев соседей, он спешно ретировался или в дом или за церковные ворота, а в тех редких случаях, когда прямого столкновения избежать не удавалось, проносился стремглав мимо, громко напевая слова охранительного псалма. Матушка на улицу и вовсе перестала выходить.
Итог церковного собрания, проведенного накануне суда, ошеломил не только стариков. 

– Неужели посмеет в суд явиться, после такого-то принародного покаяния? – недоумевала Маша, оставшаяся вместе с Александром на ночь у Родионовых, в их стареньком деревенском доме. 

– Так это, голубушка, цирк был, а не покаяние! – сердито ответила Родмила Николаевна. 
– Это понятно, но… Сегодня в ногах ползал, а завтра будет в суде требовать вашего наказания? В голове не укладывается!
– Вот я, Машка, посмотрю на тебя, а ты неисправима! Битая, до последней нитки обобранная, а все туда же! В голове у нее не укладывается! Придет как миленький, никуда не денется. Его ненависть впереди него бежит. К тебе, голубушка, ненависть, а мы с Володей так, по касательной, под руку ему попали. Тебя не прихватить, вот на нас и отрывается. 
Слова Родмилы Николаевны оказались пророческими. Утром около входа в здание мирового суда стариков уже поджидали оскорбленные истцы: матушка Нина, в простеньком сереньком платье, и отец Петр, в длинной рясе, с большим нагрудным крестом. Едва завидев своих деревенских соседей, они проворно вскочили и стремительно ринулись в зал суда. От греха подальше… Мало ли чего вздумается греховодникам окаянным! Здесь до рукоприкладства – полшага. 
Заседание началось. 

– Я прожила долгую жизнь, – скорбно промолвила матушка Нина, – повидала многое… И БАМ, (а уж там мы чего только не насмотрелись!) и Новосибирск, и работа в детском саду, а женские коллективы, сами знаете, какие бывают! Не приведи, Господь, опять туда вернуться! Сплетни, пересуды, наветы всякие… И эти дети, дети…
– Ближе к делу.

– Но никогда, никогда, ни меня, ни батюшку нашего так не оскорбляли, – Нина Петровна всхлипнула. – Как это оставить безнаказанным? Ведь ни какого-нибудь забулдыгу оскорбили, а священника, божиего человека! 
– И свидетели этому безобразию есть, – сухо продолжил отец Петр. – Вот их письменные показания. Они приложены к делу. 
– Ознакомлены уже… Продолжайте.
– Так что продолжать? Сами понимаете, мимо таких оскорблений пройти невозможно. Как такое унижение простить? Но дело даже  не во мне. Я как священнослужитель просто обязан защищать чувства верующих. По-вашему, как они должны реагировать на нападки в сторону их духовного отца? Оскорбление священника есть оскорбление всего прихода, и сейчас я защищаю не только себя, но и нашу веру, наши святыни. Поведение Родионовых нарушает духовно-нравственные законы общества, поэтому, чтобы остановить эту, так сказать, вакханалию, нужно принимать строжайшие меры. Строжайшие!
– То есть на мировое соглашение вы не согласны?
– Боже упаси! – вспыхнул батюшка. – Нет уж, увольте! Этак меня всякий встречный-поперечный будет сволочью и вором прилюдно называть! Во что это выльется? Я человек в сане, а не абы как… Ко мне, так сказать, желающие омыться душой приходят, а здесь такое! В дом приличного человека не позвать из опасения, что эта… – он невольно покосился на свою соседку и, чуть понизив голос, продолжил – через забор такое кричит, дурно становится! 
Батюшка искренне негодовал. Куда делся вчерашний страдалец, смиренно выпрашивающий прощение у ног своих врагов? Он был непреклонен, его взгляд пылал, голос гремел. Ни дать, ни взять, святой Николай, в ревности веры своей побивающий еретиков. 
Стариков Родионовых приговорили к денежному штрафу. И еще долго потом отец Петр негодовал по поводу смехотворности суммы, в которую оценили его честь и достоинство. 

– Полторы тысячи рублей, и всего-то! Да их надо было на сотни тысяч, на миллионы оштрафовать, чтобы впредь неповадно было покушаться на людей порядочных и честных!
– Не те времена, не те… – вторила ему матушка Нина. – Лет сто назад мы бы их всех… за осквернение святыни. Их всех… 
ГЛАВА 37

ЭПИЛОГ 

Так навеки и осталась церковь с завязнувшими 

в дверях и окнах чудовищами, обросла лесом,

 корнями, бурьяном, диким терновником;

 и никто не найдет теперь к ней дороги.
Н.В. Гоголь. «Вий».
Прошло несколько лет.

Растянувшаяся на год судебная тяжба между соседями высосала из деревенских бунтарей их последние стариковские накопления. Владимир Петрович совсем осунулся, без валидола на улице уже не появляется и без конца сетует на свою человеческую наивность. Сам виноват. Не признал волка в овечьей шкуре. Поделом тебе, дурень, поделом! 

Родмила Николаевна тоже потеряла былой запал. Она ходит по врачам, жалуется на давление и общую стариковскую слабость. В деревню ей возвращаться не хочется, и она без конца оттягивает тот момент, когда нужно будет грузить вещи в машину и ехать в это осиное гнездо, где добродетель ходит с дубинкой за пазухой, где торжествует святость, замешанная на гордыне и ненависти и толпа славословит своего духовного пастыря, непримиримого бойца с человеческим пороками, уже при жизни стяжавшего венец мученика.  

***
Воскресный день. В деревенском храме служба подходит к концу. Батюшка начинает проповедь, говорит медленно и протяжно. Прихожане, замерев, стараются не пропустить ни единого его слова. 

– Любите друг друга, возлюбленные братья мои, ведь без любви мы никто,  – батюшка сокрушенно вздыхает, какое-то время молчит, словно набирается сил, а затем тихо, почти шепотом продолжает, – тот, кто исполнит заповедь о любви, тот научится любить Бога и ближнего и исполнит весь Закон Божий. Поэтому все желающие угодить Богу должны постоянно задавать себе вопрос: исполняю ли я эти две главнейшие заповеди – то есть люблю ли я Бога и люблю ли я ближних? Но кто является нашим ближним? – батюшка опять делает паузу и медленным тяжелым взглядом обводит стоящих напротив него людей. – Ближние бывают разные, – его голос крепчает, обретает силу и мощь. – Нас нередко не любят, относятся к нам плохо, а иногда и откровенно враждебно. Большой подвиг любить таких. Во многих людях, враждебных нам, слышится голос дьявола – отца всякой лжи! Он вербует слабых, проникает в них, откладывает в них личинки соблазна и похоти! Дело дьявола – искушать! – батюшка уже не говорит – кричит. Его трубный глас поднимается вверх, к куполу храма, обличительная воскресная проповедь доходит до каждого сердца, до каждой души. – Дьявол создает соблазн! И борьба с соблазном – то, что делает нас теми, кто мы есть. Победа соблазна над нами – это наша смерть! – батюшка внезапно замолкает. 
Какое-то время в храме стоит особая звенящая  тишина. Слышно лишь потрескивание свечей и тихие вздохи испуганных неминуемой смертью грешников, алчущих тут же, немедленно кинуться  спасать свою бессмертную душу с такой же страстью, с какой прежде грешили. 
В крохотной деревне, приютившейся на берегу живописного озера, казалось бы, ничего не изменилось. По-прежнему каждое воскресенье у сельского храма вереница машин, по-прежнему батюшка служит ревностно и вдохновенно. События, некогда всколыхнувшие тихую деревеньку, потихоньку забываются, уходят из памяти. Правда, мира в деревне так и не наступило. Местные, издали завидев всесильного священника, стараются обойти его за версту. Те же, кто, замешкавшись, сталкиваются с ним нос к носу, зачастую сдержаться не могут, и тогда благостное деревенское пространство оглашается отборнейшим многоступенчатым народным говором. Батюшка на языковые эскапады местных мужиков и баб внимания не обращает и, напевая слова охранительного псалма, лишь чуть убыстряет шаг. 
Матушка на вражьи атаки тоже внимания не обращает. По деревни она ходит гоголем, не таясь, как бывало, а гордо неся свое вконец расвашневшее тело мимо соседских огородов и завалившихся деревянных заборов. Она по-прежнему сетует на человеческую неблагодарность и распущенность, вспоминает о кошмаре прежних лет, о том, какие немыслимые испытания ей вместе с батюшкой пришлось преодолеть. Сердобольные городские прихожане ее очередные воспоминания встречают либо сочувственными вздохами, либо гневными взглядами, полными ненависти ко греху ближнего. И то, и другое одинаково греет ее душу. Правда, временами, особенно по ночам, у нее случаются приступы паники. Ей кажется, что жизнь уходит из под ее контроля. Неожиданно, как приступ болезни, накатывают воспоминания. Матушка думает о прошлом, по-новому переживает моменты жизни, вздрагивает от  мыслей: здесь бы поправить, здесь изменить. И, может,  жизнь бы шла по-другому. Правильнее. Чище. Вот и батюшка вновь отдалился, и без того не особо общительный, стал совсем замкнутым и нелюдимым. Встрепенется, бывало, к службе, оживет, а потом вновь затухает, уходит в себя, чужой, отстраненный. Глядя на мужа, матушка часто плачет. Слезы текут  из ее потухших глаз, задерживаясь в углублениях морщин и капая на ворот ее фланелевой блузки, пахнущей старческой немощью и еще чем-то приторно сладким. 

По вечерам отец Петр  любит сидеть в одиночестве. Наблюдает, как постепенно потухает дневной свет, как меркнет окрестность и комнаты, наполняясь тенями, постепенно окунаются в непроницаемую мглу.  Он чувствует себя легче среди этого мрака и потому долго не зажигает свет. Тайком от матушки он опрокидывает рюмку-другую, и в его разгоряченном алкоголем воображении создаются целые драмы, в которых вымещаются все обиды, все жизненные неудачи. На свет медленно выползает какая-то сухая, почти отвлеченная злоба ко всему живому: к Маше, с ее беспечностью, ее легкомыслием, ее недопустимым, невозможным, неправильным счастьем,  к соседям Родионовым, с их гордыней и демонстративным бунтом, к наглым деревенским жителям, к владыке, с его снисходительным недоумением, к собственному телу, которое день за днем, час за часом изъедает дикая, древняя, кошмарная в своих проявлениях болезнь.
Болит нутро. Болит так, словно в него вгрызаются бешеные псы. Поламывают руки и ноги. Душно. Духота одуряет, и отцу Петру кажется, что перед ним раскрываются двери сырого, вонючего подвала, что как только он перешагнет порог, двери захлопнутся, – и тогда все кончено. И бессмертия нет. Только зловонный, темный подвал.

Батюшка вздыхает, поднимается с кресла, выходит во двор, в непроницаемую тьму. Соседний пустующий дом смотрит на него так мирно, словно в нем не происходило ничего особенного, словно он не был осквернен блудливой дрянью. Отец Петр замирает, пристально вглядывается в темные глазницы окон. Своим проницательным взором он видит то, что сокрыто от глаз простого человека. Видит неистребимое беспощадное и всесильное зло. Видит медузу с гнилыми, смердящими щупальцами, победить которую может только святость, замешанная на ненависти ко греху. А иначе… Душный, зловонный подвал и тело, изъеденное постыдной древней болезнью.
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